Голынец Михаил Тимофеевич.

Воспоминания
Тетрадь 11, глава 1 (Продолжение тетради № 10).

Я – заведующий столовой СКОЛПа (окончание).

В заключение своего выступления я советовал поварам, не желающим честно работать  со мной в коллективе, уйти подобру-поздорову из столовой и не мешать нам работать. Я видел по лицам присутствующих, что большинство из них одобрительно отнеслись к моим предложениям, и это ободрило меня. Значит, я не одинок здесь. Хорошие выступления были со стороны  шефов, КВЧ и самих сотрудников.

В дальнейшем я быстро убедился в том, что в чистке аппарата я не был одинок. Это обстоятельство придало мне уверенность в дальнейших действиях. Потихоньку я входил в курс своих дел. Под нажимом моим и шефов удалось через 2 месяца получить хорошего повара Лифорева, которого через 10 дней я назначил с согласия Иванова завом производства. Это был толковый, молодой и энергичный парень, знающий свое дело и любивший его. Он не был в прошлом чем-либо скомпрометирован в лагере, и я доверил ему все производство, но неуклонно, незаметно для него следил за его поведением и действиями. На второй день его работы я рассказал ему о наших планах и заверил его в том, что, если он будет честно и хорошо работать, поддерживая меня в работе, ему будет хорошо. Это Лифорева очень тронуло, и он в порыве откровенности чистосердечно рассказал мне о своей  «марухе» из гражданского населения, живущей на Сурожевке, которую он очень любит уже около двух лет. Если я ему буду иногда давать с помощью 3-й части увольнительную, то он готов идти за меня в огонь и в воду. Я ему обещал сделать все, что будет в моих силах. И слово это я сдержал. Не менее одного раза в месяц он, как блудливая собака, просил меня отпустить к «марухе», т.к. ему-де больше   невтерпеж и он потерял аппетит. Действительно, лицо его было вытянутое, худое, с горящими глазами. Я с ведома  3-й части дал  ему увольнительную записку на целый день и предупредил, что если он не придет к утру, то он никогда ее больше не получит, т.к. я ручался за него пред 3-й частью.

Лифорев всегда держал свое слово, приходя под утро довольный, сияющий, как блудливый кот, благодарно смотрящий мне в глаза. После блуда он работал как вол, с большим воодушевлением. 
По инициативе Лифорева мы opгaнизовали двухмесячный семинар среди наших поваров для повышения их квалификации. Составили программу занятий. Лифорев преподавал теоретически и практически специальные предметы, я же – общеобразовательные. Все повара слушали, как оракула, Алексея Петровича Лифорева, его авторитет рос о каждым днем. С помощью зава производством я быстро знакомился со своей новой специальностью.

Настала летняя пора. Здесь в ДВК она прекрасна. На сопках цвели замечательные незнакомые мне цветы. Я любовался ими, но они были лишены какого-либо запаха. Пышная трава росла на сопках и в степях. Иногда вдали можно было видеть, как из-за кустов выскакивала очаровательная тонконогая козуля. Боже! До чего она красива своей изумительной стройностью! Ножки ее тоненькие, головка миниатюрная. Расцветка шкурки прекрасная: коричневая с белыми яблоками, она по мере приближения к брюху становится светлее и светлее, переходя в белый цвет. Головка ловко посажена на туловище. Она все время находится в напряжении. Ушки всегда настороже и быстро вращаются то туда, то сюда. Глазки большие и черные, как маслины. Они ласковые, но тревожные. Вот стоит красавица козуля на сопке и смотрит с любопытством вдаль, вся превратившись в ожидание. Но что это? Неподалеку показывается собака. Козуля настораживается. И затем что есть духу быстро исчезает в кустарнике. Видение исчезло. Я часто летом вижу такое замечательное зрелище на сопке, и сердце мое наполняется неземной радостью и восторгом от красоты природы. «Вот  то, что осталось мне в моей жизни», – думаю я, и в сердце моем умиротворенность.

Мое начальство и шефы очень хвалили меня за работу – за то, что при мне значительно улучшилось питание лагерников и все продукты попадали в котел, а не на сторону. Улучшилось также и санитарное состояние в кухне и залах. Все столы были обиты клеенкой, грязная посуда своевременно убиралась в моечную, где бригадиром посудомоек работала замечательная украинка Тоня Головиченко. Это была красивейшая женщина огромного роста, здоровая и веселая. Она имела срок 10 лет «за колоски», т.е. за то, что, собирая на полях колоски хлеба во время неурожая на Украине, она позволила себе захватить 2-3 беспризорных снопа с пшеницей. Она была замечательной работницей, и я ее сделал бригадиршей. Часто слышался вдали ее зычный и сочный голос: «А ну, бабоньки, – кричала она своей бригаде, – нажимай, посуды  гарно (?)», и бабки нажимали. За этот участок я был спокоен.

В моей столовой поваров и их помощников было около 40 человек! Это был целый взвод, и все были мужчины: рослые, молодые и красавцы. Питание и быт были хорошие. Поварскому составу с согласия начальства и шефов была мною дана установка кушать сколько угодно, но не готовить для себя отдельно. Не возбранялось налить для себя из своего котла пожирней, погуще и с мясом побольше, но кушать только в положенное время: за полчаса до начала выдачи питания лагерникам. Разрешалось также пользоваться кушаньем из соседнего котла, но с ведома его повара. Поваров, замеченных в готовке для себя и припрятывании лучших продуктов, привлекали к ответу, накладывая дисциплинарные взыскания, пробирали в стенгазете, которая у нас процветала, выходя не реже раза в неделю. В ней, как в зеркале, отражалась работа нашей столовой. Хороший и веселый был отдел юмора. Здесь мы «пропечатывали» лодырей, блатников и других отрицательных лиц нашего большого коллектива. Идея карикатур давалась обычно нашими сотрудниками, которые ловко подмечали порочное и смешное. Оформлялись же они в КВЧ. Наша газета была одна из лучших газет близлежащих лагерей.

Шефы наши были очень довольны столовой и всячески помогали каждому из нас советом и практически в его делах.

Мне было назначено жалование, кажется 50 рублей в месяц, а остальным – значительно  меньше, раз в 8. Понемногу им удалось улучшать свой гардероб, приобретая необходимые вещи. Я был одет прилично и чисто, но не шикарно. Моя одежда  была не лагерной, а цивильной. От обслуги я требовал индивидуальной чистоты и опрятности. Шефы конкретно помогали нам, хлопоча пред начальством о выдаче лучшей одежды. Лифорев строго следил за руками поваров, почти каждый день осматривая их и особенно ногти. У нас были хорошие и острые ножницы, которыми обрезались ногти. Эта процедура была поручена нашей милой старушке кастелянше – горьковчанке Марье Ивановне Крюковой, которая с успехом выполняла эту нагрузку. За халатами и полотенцами, особенно для поваров, она следила отменно и то и дело пробирала прачек за плохо выстиранный или выглаженный халат или куртку.

Марья Ивановна разговаривала нараспев и неизменно комично окала. Это была очень милая женщина с добрыми черными глазами и, по-видимому, довольно длинным язычком. Если вас заинтересует, что нового, интересного и пикантного имеется в коллективе общей столовой, обратитесь к словоохотливой Марии Ивановне. От нее вы получите самые свежие и пикантные новости: кто из поваров грустит по девушке и кто эта девушка, кто потихоньку и незаметно выпивает и т.д. Мария Ивановна – это секретный центр нашей информации, и все это знают. В свободные от работы минуты у ее кладовки всегда толчется наш народ под видом получения куртки или заявки о неполадках со спецовкой. На самом деле люди приходили сюда, чтобы послушать новости и посплетничать. Т.к. ей по долгу службы постоянно приходилось бывать в разных местах, то у нее накапливались новости отовсюду, со всего лагеря, и наш информационный центр быстро богател новостями. Кто знает, быть может, милейшая Марья Ивановна была и свахой? Очень возможно –  уж слишком к ней тянулась молодежь с горящими глазами, и все ее называли «мамашей». Своими быстрыми проницательными глазками она все видела и наблюдала за многими. Ей я был обязан ценными информациями о нечестных проделках наших поваров, которые нет-нет, а все-таки бывали у нас. Никогда я не  выдавал ее, пользуясь информациями. Был очень осторожен.

Летом была мучительная у нас борьба с мухами. Они лезли к нам и в залы, и на кухню, и в разделочные. Рамы была вынуты, и вместо них были натянуты сетки из марли или тончайшей проволоки. И все же они проникали всюду. Объяснялось это тем, что варка пищи производилась в котлах и на плитах, разжигаемых дровами, которых поглощалось очень много. Эти дрова нужно было беспрерывно таскать через кухонные двери, которые поэтому никогда практически не закрывались. Вот и попробуй уберечься от мух! Иногда муха летает и летает над котлом, а затем вдруг ни с того ни с сего попадает в котел. Во время выдачи меня или зава производством вызывают в зал и показывают в супе проклятую муху. Быстро даешь распоряжение убрать миску с супом и заменить другой порцией, получше, чтобы работяга не обижался на нас. А кто даст гарантию в том, что это не подвох с целью получить хорошую порцию? Уж слишком были частые случаи с мухами. Повара клялись и божились, что, выдавая пищу, они тщательно смотрели в миску и там ничего не было видно. И вдруг жалоба. У нас были сомнения на этот счет, но нам так и не удалось уличить прохвостов в их проделках.

Но бывали такие хулиганы, которые миску с пищей швыряли в лицо бедному повару. Мы их задерживали и отправляли в 3-ю часть. Эти бросания мисок в лицо повара наблюдались и тогда, когда некоторые повара наливали настойку хвои (противоцинготное средство) прямо в миску, сбоку каши. Возмущенный лагерник бросал миску в окно выдачи. Вообще с принятием этой хвои было много недоразумений. А хвою надо было пить, иначе заболеешь цингой.

Нельзя сказать, что с питанием все шло гладко. Было немало жалоб на нас за малые порции мяса, рыбы, гарнира в виде картофеля, отсутствие жиров в пище и т.д. Главными причинами неудовлетворительного питания было, во-первых, то, что на питание (паек) рядового лагерника отпускалось слишком мало денег (сейчас я не помню сколько) и уложиться в эту сумму было очень трудно. Приходилось выписывать дешевые и порой малокачественные продукты. Исходя из этой суммы, начальство Бамлага установило нормы каждого продукта питания на лагерника. Второй причиной недостаточного питания была плохая организация столовых в смысле техники обработки продуктов питания. Обработка овощей была очень несовершенная. На каждого рядового лагерника овощей (всех) полагалось 300-400 граммов в сутки. Попробуйте обработать за ночь 120 тонн овощей  одной картофелечисткой, которая при этом обслуживается старой, тысячу раз ремонтировавшейся трансмиссией. Она несколько раз портится по ходу и выбывает из строя. А к утру овощи должны быть готовы. После же картофелечистки надо еще дообрабатывать их – вырезать глазки и т.д. И удивительная вещь! На обработку овощей по штату полагалось незначительное количество рабочих, которые никак не могли обеспечить этот важный участок работы. В результате зачастую мы не имели возможности обработать суточную норму овощей, а следовательно, пустить их в котел. Они залеживались у нас в разделочной. Обработка овощей у нас была настоящим бичом.

А сколько было других организационных неполадок в столовых! Например, плохие сырые дрова, недостаток воды и несвоевременная ее доставка в столовые. Вода привозилась в больших цистернах и выкачивалась из нее через длинный шланг, идущий в чан, находящийся в раздаточной. Насос то и дело портился от старости и от жесточайшего мороза. Вода не шла через шланг. А между тем она нужна была до зарезу. Начинались суетня и беготня к слесарям. Эти неполадки как назло бывали по ночам и в сильные морозы. Трудно было добиться прихода слесаря из КЭЧ. Кто пойдет в морозную ночь исправлять насос? Таких дураков не найдешь. Приходилось обещать хорошую шамовку. И тогда дело налаживалось. Если этого не делать, то будешь сидеть без воды. А начальству не было никакого дела до этих неполадок. Им самое главное , чтобы лагерники были вовремя накормлены и приступили к работе. С дровами было еще хуже. Обычно самые лучшие дрова привозили в столовую ИТР, а в общую – прочие. Почему это происходило, я никак не мог тогда догадаться. Узнал этот секрет, когда стал работать в столовой ИТР. Оказывается, там были богатые возможности подмазать заведующего складом и шофера. Столовая ИТР была сама по себе очень богатой. Кроме того, при ней были великолепные кондитерская и колбасное производство, обслуживающие весь  Бамлаг. Посудите сами, как были заинтересованы в хороших дровах эти три производства и какие богатые возможности они имели «отблагодарить» нужных для них людей.

Итак, практика работы в столовой мне показала, что без блата очень трудно хорошо работать на таких ответственных участках, как столовая... Я советовался по этому поводу с моими шефами и даже начальством. Мне было сказано неофициально и весьма осторожно, что, к сожалению, без блата трудно обойтись в лагерях. Что это большое зло, но оно делается не для личной выгоды, а для общего блага. Поэтому мне пришлось скрепя сердце отступить от правил морали.

Теперь, вспоминая мою работу в столовых, я ясно вижу свои ошибки в работе. Тогда же я не мог понять их и исправить.

Например, самые серьезные нарекания на нас со стороны лагерников, заключались в том, что они в своей миске или тарелке не видели конкретно мяса и жиров. Конечно, этих продуктов отпускалось очень мало, но все же можно было выйти из этого положения, как это делалось в военных кухнях в отечественную войну. Делалось это следующим образом: мясо, выданное на котел, отваривалось в нем целиком. Затем из него вынимались кости. Оставалось чистое мясо. Оно взвешивалось на весах и высчитывалось, сколько граммов мяса полагается на одного человека. Взвешивают одну порцию и кладут ее на виду для образца. А затем мясо нарезают на такие порции по количеству человек. При раздаче каждый получает свою порцию мяса, и баста. Так же делают и с жирами. Конечно, много возни, но эффект колоссальный.

Летом у нас появились стахановцы на производствах, выполнявшие громадные нормы. Первое время их встречали в столовой с большим триумфом. В столовой играл духовой оркестр, под который стахановцы садились за небольшие столики, накрытые чистой клеенкой. Им подавала официантка, выделенная для этой цели. На стахановцев отпускалось большое количество очень хороших продуктов. Питание их было самое разнообразное и качественное, т.к. готовил для них лучший повар. Жрали они отменно, но и работали как волы. Стахановскому столу мы уделяли большое внимание, зная, что это дело политическое.

По мере того как росло количество стахановцев, терялся к ним острый интерес. Однако стахановский стол оставался, по-видимому, долгие годы.

В лето этого же года в СКОЛПе  произошло большое событие, всколыхнувшее всех его обитателей. Лагерь посетил сам начальник всех лагерей Советского Союза Берман. К его приезду интенсивно готовился весь СКОЛП и, уж конечно, моя столовая. Появился он внезапно, когда менее всего его ожидали. Днем в обеденное время мне сообщили с вахты, что через нее прошел сам Берман со свитой и направился к столовой. Я в большом волнении бросился в зал столовой ИТР, находящейся в крыле барака в сторону вахты. Не успел я выскочить из зала наружу, чтобы встретить почетного и именитого гостя, как я увидел небольшого роста человечка в форме НКВД с блестящей металлической тростью в правой руке, окруженного важными персонами в форме НКВД.

Я немного стушевался при виде такого начальства, от которого зависит наша жизнь, и стал сбивчиво ему рапортовать. Он раздраженно махнул тростью в мою сторону, как бы дав мне понять, что его не интересует мой рапорт. и нервически быстро и важно зашагал, пересекая зал СТР, постукивая своим жезлом. Мгновенно, помимо моей воли в голове промелькнуло сравнение его маленькой, военной фигурки с Павлом I. Именно таким напыщенным, как петух, и далеко не умным мне представлялся этот сумасбродный царь. Судя по виду,  промелькнуло в моей голове,  Берман не далеко ушел от Павла.

Затем он замедлил своё шествие со свитой и стал милостиво расспрашивать итеэровцев об их питании.  Да, забыл сказать:   перед своим рапортом я зычным голосом скомандовал: «Встать». Но, увы! Хотя команда моя была дана как следует, с табуреток у столов поднялось только несколько человек, а остальные продолжали невозмутимо жрать. Берман подошел к одному из столов, за которым все сидели, резко сказал: «А вас это не касается? Почему не слушаете команды?» Лагерники молча оторвали свои ж..ы от табуреток.

Всё той же властной, но нервной походкой Берман со свитой продвигался дальше по кухне и подсобным помещениям, продолжая, как Павел I, постукивать тростью. Я робко посмотрел на его лицо. Оно было типично для больших работников НКВД: бледное, бесстрастное, с глазами медузы, плотно сжатыми, тонкими, бескровными губами, властным подбородком.

Всё шло пока благополучно. На его вопросы я отвечал довольно бойко, лаконично, но с иронией. Проходя в общую столовую, наш повелитель милостиво спросил меня, по какой статье я осужден и срок. Я ответил. Когда мы вошли в общую столовую, я снова дал команду «встать», но... никто не встал. Тогда Берман подошел к группе лагерников, уминавших жратву у стола и с возмущением крикнул: «Вас не касается команда, а?» Несколько человек, сумрачно посмотрев на него, нехотя приподнялись. Тогда Берман остановился и вполоборота ко мне с сардонической улыбкой процедил сквозь зубы: «Скажите мне, почему они не слушают вас?». – «Потому что плохо воспитаны, гражданин нач[альни]к», – ответил я. «А кто должен воспитывать их?» – последовал новый вопрос. «Конечно, КВЧ», – улыбаясь, ответил я. Он, видимо, был удовлетворен моим ответом. Медленно продвигаясь по залу, уже на пороге к выходу, он улыбнулся и процедил сквозь зубы: «А вы, завед[ующий], как я вижу, философ». И с этими словами он покинул пределы моей столовой.

Визит такой важной персоны в столовую прошел для меня весьма благополучно. Объясняю это тем, что на меня лично ему не было никаких жалоб со стороны лагерников. Меня любили и знали, что я стараюсь для их пользы. Обо мне он сказал Бронштейну, что я культурный, порядочный человек и большой философ. С таким прозвищем я и остался.  Но на др[угих] объектах  Берман, увидев недостатки и получив жалобы на завов, совершал постоянные разгромы, отдавая под суд.

После этого визита, врезавшегося в мою память, я чувствовал себя более уверенным, чем прежде. Я видел хорошие результаты своей работы. Бронштейн же души во мне не чаял, выполняя все мои желания по столовой. Он распорядился, чтобы меня перевели в лучший барак, где помещалось начальство из з/к и Мишель. Я стал спать рядом с Мишелем на «вагонетке». У меня был матрац и прочие принадлежности. Когда я уже засыпал, Мишель, возвратившись с работы, тихонько совал мне вкусные пирожные. И мы подолгу шептались с ним обо всем, особенно о тех днях, когда я колебался, мучился сомнениями. Теперь мы оба считали это пройденным этапом. Хорошо и радостно было нам тогда. О прошлых днях в Москве старались не вспоминать. 

Глава 2
Интересные встречи
Как-то однажды я наблюдал за выдачей обеда в столовой СТР и диетпитания. Вдруг слышу,  кто-то меня из зала позвал, назвав по имени-отчеству. Я с волнением подошел поближе к окну выдачи. Каково же было мое удивление, когда в маленькой очереди диетпитания я увидел милого Арсения Алексеевича Альвенга! Он приветливо махал мне своей маленькой аристократической ручкой. Я был вне себя от радости. Выскочив из кухни, бросился я в объятия Арсения Алексеевича. Он был тронут нашей встречей до слез. Несколько минут мы объяснялись лишь только междометиями, пока не пришли в нормальное состояние. А затем стали расспрашивать друг друга, как и какими судьбами попали сюда.    

Несколько слов об Арс[ении] Алекс[еевиче]. Ему было тогда уже лет 55. Это был небольшого роста, миниатюрный человечек, полуседой, с умными быстрыми глазками и почему-то непомерно толстыми губами. Происходил Арс[ений] Алекс[еевич] из дворянского, но обедневшего рода, кажется баронов Альвенгов. В очень молодые годы он был поэтом, печатался в старых журналах. Вращался в писательской среде (Чехов, Бунин, Мережковский. Бальмонт, Блок и другие). Это была самая интересная и счастливая пора его жизни. От всех этих знаменитых писателей у Альвенга остались автографы на их книгах и портретах, которые они дарили ему. Их было очень много у Арсения. Алексеевича. Сохранилась у него также интереснейшая переписка с этими писателями. В трудные советские годы Альвенг понемногу продавал письма писателей в литературные музеи, получая солидные деньги. Не знаю, какое образование, кроме гимназии, получил Альвенг, но мне известно, что он в абсолютном совершенстве владел французским языком с детства и несколько слабее – немецким. Не имея настоящей специальности, Альвенг в советское время давал частные уроки по этим двум языкам, а также вел кружки по этим предметам при Домах культуры. Жил он со своей сестрой, культурнейшей женщиной, женой известного профессора химии, получившего специальное образование в Сорбонне. Альвенг никогда не был женат, и я не знаю, любил ли он когда-либо. Он всячески избегал в разговоре этой щекотливой темы.

Я познакомился с ним в Доме печати через одного журналиста, и с тех пор мы были друзьями. Всегда неунывающий оптимист, любящий людей, бесконечно непрактичный в чисто житейских делах, добрейший и остроумнейший Арсений Алексеевич был очаровательным человеком и прекрасным собеседником.   Вот почему встреча с ним во мраке тяжелой и неинтересной жизни была для меня особенно радостной. Вдруг такой замечательный человек  в нашем лагере! С присущим ему юмором Альвенг рассказал мне о том, что виновником его теперешних несчастий оказался его острый язык. В кругу своих друзей он имел неосторожность рассказать им два довольно остроумных политических анекдота. Через несколько дней он предстал перед НКВД на Лубянке, а еще через 2 недели Альвенг получил срок 5 лет с отправкой в Бамлаг. Теперь он работает в одной конторе лагеря делопроизводителем и получает диетпитание из-за хронической язвенной болезни.  Такова вкратце  история жизни милейшего Арсения Алексеевича.
  Когда я ему рассказал свою историю, он остолбенел от изумления.  «Но помилуйте, дорогой М.Т., – возмущался он, – какой же вы п. (так в рукописи – ред.), если вы все время волочились за прекрасным полом? Да и  непохожи вы на них внешне и манерами. Я ведь прекрасно знаю эту среду очень давно – с дореволюционного времени. Какая чепуха! Это какое-то недоразумение, – хорохорился он. – Вам нужно писать и писать.  Хотите, я вам помогу в этом деле?» И долго, долго еще возмущался Арсений Алексеевич на несправедливость НКВД.

Меня немножко смешила эта горячность Арсения  к несправедливостям, проявленным к его друзьям, тогда как сам он являлся жертвой той же несправедливости. Когда же я ему поведал, что и мой кузен здесь, он совсем обмяк, т.к. к Мишелю он относился с особенной симпатией. «Бедный мальчик, бедный мальчик, – с грустью говорил он о Мишеле. – В такие годы и очутиться в подобном аду!»

От Арсения Алексеевича я узнал, что в агитбригаде Бамлага, разъезжавшей по всему Бамлагу, имеется очень много артистов из московских театров. И он назвал ряд знакомых мне фамилий. Некоторые из них получили сроки за анекдоты, а большая часть за гомосексуализм. Разговаривая потихоньку на эту тему, Альвенг поведал мне о том, что после убийства Кирова по всей стране начался ужасный террор. НКВД арестовывает до сих пор направо и налево, и кажется, что полстраны будет отправлена в лагеря. Террору пока еще нет конца.

О многом тогда мы побеседовали с Арсением Алексеевичем, и у меня на душе стало еще тяжелее от этих разговоров. Мне казалось, что над нашей страной нависли мрачные тучи, которые заволокли все чистое небо.

Недели через две я был на концерте, устроенном в нашем кинозале агитбригадой Бамлага. Концерт был великолепен, т.к. исполнителями его были артисты московских театров, получившие разные сроки и по разным статьям. Я сидел рядом с Мишелем. Он был очень возбужден, т.к. на сцене узнавал своих т[овари]щей по работе в театре Станиславского и других театрах. По окончании представления мы проникли за кулисы и бросились в объятия своих друзей. Но, увы! Времени для общения с ними было слишком мало – не более получаса. Они спешно уезжали в другой лагерь. Но все-таки мы наспех успели друг другу рассказать о своих злоключениях и вспомнить о своих золотых денечках в Москве.

 После всех этих встреч я, да простит мне Бог, стал как-то спокойней смотреть на свою участь. Ведь эта печальная доля постигла не меня одного, а многих подобных мне интеллигентных людей, быть может в десять раз лучше меня. Поэтому мне не следует так сильно роптать на свою судьбу. Притом большинство из них нуждается в насущном хлебе, а я кушаю всего вволю.

Глава 3
Печальное начало 1936 года

В упорном ответственном труде время летело очень быстро. Закончился печальный для меня 1935 год, и вступил в свои права 1936 год. Встречая этот новый год, мы с Мишелем желали одного, чтобы наше положение оставалось прежним, стабилизировалось. Лучшего мы не вправе требовать от своей судьбы... Но, как говорится в одной еврейской песенке: «Ничто не вечно под луной».

В конце января 1936 года ни с того ни с сего Мишель был снят тихонько с работы и так же секретно отправлен под конвоем из лагеря. Я узнал об этом печальном событии уже тогда вечером, когда следы бедного Мишеля давно остыли и он был вне лагеря. Целую ночь я не спал. А утром помчался в отдел снабжения к Бронштейну и Иванову. Нач[альни]ка не было в кабинете. Иванов мне ничего не мог сказать определенного о причине отправки Мишеля, кроме того, что он, кажется, допустил какую-то бестактность по отношению к одному из в[ольно]н[аемных]и поэтому, по распоряжению 3-й части, отправлен на общие работы. Отдел снабжения никакого отношения к этому делу не имеет, и Бронштейн очень огорчен случившимся. Иван Митрофанович успокаивал меня и обещал вытащить его из общих работ, как только он узнает, где находится Мишель.

Теперь настала моя очередь спасать бедного Мишеля. Я немедленно стал действовать, пуская в ход свои связи в лагере, но был бессилен в своих стараниях. Мишель как канул в воду. 3-я часть, по-видимому, очень скрывала его местонахождение, предвидя попытки его вызволить. В такой ужасной тревоге прошел месяц. Настал февраль. И вдруг Иванов мне радостно сообщает, что Мишель жив и невредим. Был несколько дней на общих работах, затем болел сердцем, работал на легкой работе. Только случайно Иванов узнал об этом и тут же написал своему знакомому нач[альни]ку снабжения Зейского куста лагерей, чтобы он оформил его на работу в свой отдел. Это событие меня так обрадовало, что я чуть было не бросился от радости обнимать Иванова. А он мне сказал с милой улыбкой: «Неужели вы подумали, что мы с Бронштейном бросили на произвол судьбы  такого славного юношу, как ваш кузен? Плохого же вы мнения о нас».  Я рассыпался в благодарностях перед милым Иваном Митрофановичем.

Понемногу я успокоился относительно Мишеля. Конечно, плохо, что его здесь нет, но самое главное – он жив и хорошо будет устроен. Пожалуй, ему там будет спокойней среди своих з/к.

Зима в этом году была лютая, с большими пронзительными ветрами, пробиравшими до костей, но сухая. В прошлом году, приехав в ДВК (Дальневосточный край) в конце февраля, я не знал всех «прелестей» здешней зимы. Теперь же я познал их с декабря м[еся]ца. Трудно, очень трудно было работать в зимнее время в таких столовых, как СКОЛПовская, где все, начиная от дощатого здания, не было приспособлено для зимовки. Сильные порывистые ветры продували насквозь все залы: общий, СТР-овский, замораживая все на ходу. Полы, вымытые нашими посудомойками и кухонными рабочими, мгновенно замерзали и напоминали своим видом хорошие катки, где можно было с успехом кататься на коньках. Лагерники то и дело падали плашмя со своими мисками на скользкий пол. Пища, несомая в мисках, остывала  раньше, чем ее доносили до стола. Наши клиенты были злы как собаки, т.к. мерзли в своей скудной одежде и от недостатка углеводов и жиров. Все чаще и чаще летели миски в выдачное окно. Повара становились злыми и раздражительными. То и дело портился шланг, по которому подавалась вода в чан, и с водой было плохо. Но еще хуже было с обработкой овощей. В разделочной, где работала картофелечистка, был адский холод, т.к. здесь не полагалось никакой печки – пожарная команда не разрешала. Трансмиссия капризничала и часто отказывалась работать. От беспрерывного мытья очищенных овощей и работы картофелечистки на пол лились целые потоки чистой и грязной воды, которая тут же замерзала, превращаясь в глыбы льда.

Но самое ужасное – это леденящий душу холод и порывы страшного ветра, идущие через постоянно открывающиеся двери. Даже тамбур, который был сделан по моему настоянию, не спас положения. А ведь тут нужно было работать ночами не покладая рук, ибо от этого участка зависело все наше производство. Кухонные рабочие здесь не выдерживали долго: или убегали на общие работы, или заболевали. Приходилось пользоваться пришлыми людьми: лагерниками, свободными от работы из-за другой смены, или прогульщиками. Из-за них я имел большие неприятности от отдела труда, т.к. я должен был обходиться своим штатом. Я давал слово не делать этого, но волей-неволей не выполнял своего обещания, потому что не видел другого выхода. Когда по ночам у меня делалась облава на пришлых людей, дежурный, проинструктированный мной или ст[аршим] поваром, быстро прятал «летунов» по разным углам столовой от глаз оперативников. В таких ужасных условиях мы работали в эту первую зиму, мечтая о ее конце. 

Глава 4

Новое назначение – Зейский мост

В марте месяце меня  вдруг вызывают в отдел снабжения и объявляют приказ о назначении заведующим столовой  Зейского моста для в/н. Выслушав приказ, я вопросительно посмотрел на своего нач[альни]ка и заместителя:  радоваться мне или печалиться такому назначению? Бронштейн заразительно засмеялся: «Я вижу, Голынец, вы не знаете, радоваться или не радоваться вам. Скажу прямо – радоваться. Там будет вам легче, и работа считается там ударной и почетной. Кого-либо туда мы не можем послать, а только сильного работника и притом проверенного. Там вы будете обслуживать в[ольно]н[аемных]рабочих, работающих на стройке Зейского моста, но обслуга столовой будет состоять из з/к. Сейчас столовая работает, но плохо. Нет заведующего. Его функции выполняет зав[едующий] столовой ИТР. Теперь вы будете заведовать общей столовой и, я надеюсь, там наладите работу, как это сделали здесь. Вашим хозяином –  начальником будет теперь нач[альни]к снабжения Зейского моста, Смирнов – быв[ший] священник. Очень энергичный и порядочный человек. Вы, конечно, сработаетесь с ним, я не сомневаюсь. Итак, желаю вам удачи, Голынец. На прощание скажу вам, что работой вашей мы довольны. Я уже договорился кое с кем, что за время, проработанное вами в столовой, зачтется 1:2. Считайте, что вы проработали у нас не один год, а два. Итак, желаю удачи».

Я был так тронут теплыми словами нач[альни]ка, что стал горячо его благодарить за хорошее отношение ко мне и  даже прослезился от охватившего меня волнения. Он засмеялся и сказал мне: «Я знаю ваше дело, Голынец, и уверен в вашей невиновности, поэтому так тепло отношусь к вам». И он отпустил меня.

Сообщение о моем переводе на Зейский мост ошеломило всех моих т[овари]щей по работе. Некоторые женщины даже всплакнули. Больше всех был огорчен Лифорев, которому я временно сдавал столовую впредь до отыскания подходящей кандидатуры. Его волновало, что будет с ним при новом заве. Узнав о моем переводе, шефы – дамы засуетились и побежали к Бронштейну и Губенко, нач[альни]ку 3-й части. Но оттуда они пришли ни с чем. Им сказали, что мой перевод был сделан по приказу самого нач[альника] снабжения всего Бамлага Идельсона, которому пришлось иметь неприятности с ударной стройкой Зейского моста за плохое питание работавших там в[ольно]н[аемных] рабочих.

Бедным шефам пришлось примириться. Я тепло с ними попрощался. Они меня заверили, что я получу отличные зачеты за время работы в столовой.

По-товарищески тепло я распрощался с моими сослуживцами, вместе с которыми я проработал в столовой целый год. На прощанье я сказал им, что доволен их работой, просил извинения у них, если чем-либо их обидел и был несправедлив. Рекомендовал им быть честными и трудолюбивыми как здесь, так и на воле. Они ответили мне теплыми дружескими пожеланиями и заверили меня в том, что ничего плохого, кроме хорошего, они от меня не видели. Все крепко пожимали мне руки, а некоторые даже поцеловались со мной.

В тот же день я в сопровождении конвоира весело и уверенно шагал в сторону Сурожевки.

На Зейском  мосту

Река Зея – приток прославленного Амура. В этом месте она довольно широка. Вторые пути, прокладываемые лагерниками, должны были по плану строительства проходить через эту реку. Поэтому здесь было запланировано строительство огромного моста размером до 1,5 км. Строить его должны были, конечно, вольнонаемные рабочие, техники и инженеры, а з/к даже не допускали к нему близко – они были лишены всякого доверия.

Когда я добрался до небольшого рабочего поселка, раскинувшегося неподалеку от строящегося моста, я увидел четкие контуры его на Зее. Строительство моста намечалось закончить в течение одного года, но работ всяких было еще много, а времени оставалось мало – всего лишь два месяца. Поэтому начальство Бамлага сильно нажимало на нач[альни]ка строительства моста, требуя соблюдения графика работ. А этот, в свою очередь, повысил свои требования к в[ольно]н[аемным] рабочим, допуская даже сверхурочные. Но рабочие моста были «умные» люди из б[ывших] з/к. Они предъявляли контртребования к своему начальству: улучшение жилищных и быт[овых] условий и питания, которое они считали недостаточным. Особенно шумели и горлопанили кессонщики, монтажники и клепальщики. Их работа была исключительно тяжелой, особенно тогда, в годы слабого развития техники в СССР. Попробуй поработай монтажником или клепальщиком на огромной высоте под мостом при 25-30° мороза и сильнейшем пронизывающем ветре! И так целыми часами! Поневоле будешь лязгать зубами от страшнейшего холода. Тепловой энергии здесь расходуется в несколько раз больше, чем в обычных условиях. А значит, в питании требуется гораздо большее к[оличест]во калорий. Кроме того, по окончании работы является необходимость в искусственном обогревании организма путем обычного тепла в помещении (столовой,  бараке) и, самое главное, в употреблении алкоголя  – водки или спирта. Иначе не сможешь работать на этой адской работе. Доставалось также и кессонщикам, работавшим тогда в исключительно тяжелых условиях, без нормального воздуха. На этой работе работали люди с исключительно здоровыми легкими и сердцем и крайне выносливые. Из кессонов они выходили мертвецки бледные и крайне усталые и вялые. Зарабатывали кессонщики больше всех. Из этого следовало, что вопрос питания здесь имел огромное значение. До сих пор фактически двумя столовыми (общей и ИТР) ведал один заведующий в лице довольно жуликоватого проныры, старика армянина Лукича. Его так величали здесь. По-видимому, он сам был когда-то армянским поваром, хорошо приготовлял всякие там шашлыки, пловы, (лоби?) и др[угие] кушанья. С европейской кухней он был мало знаком. Рабски угодливый к власть имущим, он ловко угождал итэеровцам, мало уделяя внимания рабочим, которых было около 400 ч[еловек], (а ИТР – 40-50 ч[еловек]). Но это еще не так важно. Плохо было то (как я скоро убедился), что он баснословно улучшал питание ИТР за счет продуктов, отпускаемых на питание рабочих. Короче говоря, прохвост и ж...лиз, Лукич не соблюдал святых правил раскладки продуктов, расходуя их по своему усмотрение. В результате чего ИТР  буквально обжирались шашлыками и пр[очими] прелестями, а рабочие получали скудное питание не по норме. Это мною было замечено сразу. Я тут же взял в действие новое правило: получать продукты на общую столовую отдельно от ИТР. Лукич встал «на дыбы». Я приструнил его и сказал, что, если он будет артачиться, я немедленно доложу нач[альнику] снабжения. Он скрепя сердце уступил мне, но... перестал разговаривать со мной. Вскоре я узнал, что он стал распространять обо мне всякие сплетни. Видно было, что мои действия были не по нутру этому прохвосту. Так, враждебные друг другу,  мы работали с ним до конца строительства моста.

Скучновато мне  было на Зейском мосту после кипучей деятельности в СКОЛПе, толкотни, вечного шума. Коллектив столовой был маленький: поварского состава 4 ч[еловека]. Один зав[едующий] буфетом, бухгалтер и четыре официантки. Повара были слабой квалификации и ничего вкусного не могли готовить. Как сейчас помню повара первых блюд – краснорожего, здоровенного детину лет двадцати пяти с большими серыми навыкате глупейшими глазами, Ванюшку Баранова, которого я когда-то снял с работы в столовой СКОЛПа за упрямство, грубость и плохие знания в кулинарии. И вот, пожалуйста, работай теперь с ним, с этим тупицей. Ну и намучился я с ним. Иной раз своей глупостью,  тупоумным упрямством он доводил меня до крайней точки, и я готов был выкинуть его к черту и самому надеть поварскую куртку и колпак. Никак мне не удавалось заставить его лучше готовить первые блюда и разнообразить их. Этот тупица смотрел на меня в упор своими бараньими глазами, ничего не понимая. Выгнать его из столовой я не мог до совершения им проступка, дающего 3-й части возможность лишить его права выхода за вахту, т.е. права работать среди в[ольно]н[аемных].

Один раз он сварил такой жидкий гороховый суп с мясом, что меня чуть не поколотили наш рабочие клиенты. Этот болван переварил горох, отчего он превратился в пюре, но дал супу лишь мутность. К тому же, несмотря на мое предупреждение получить гороху в два раза больше, чем др[угих] круп, т.к. он не дает привара, Ванюшка сделал по-своему. Наконец, увидев, что горох разварился, нужно было тут же подварить в него побольше картошки, и все было бы хорошо – суп был бы густой. Но этот лентяй и тупица не сообразил и суп пустил, как говорится, в ход. Ну и я тут же сплоховал, не посмотрел на густоту супа. Через несколько минут из зала уже горлопанили: «Давай нам зава!» Не сообразив, в чем дело, я невозмутимо подошел к недовольным рабочим и по возможности спокойно спросил их, чем они недовольны. В ответ на мой вопрос со всех сторон послышались смех и издевательские реплики в мою сторону. «Посмотри, зав, каким ты кондеем нас кормишь, смотри». С этими словами несколько человек стали мне демонстрировать нашу мутную бурду, болтая в супе ложками. Я остолбенел от удивления. «Ну что, видишь свою работу? – кричали горлопаны. – Ты, видно, забыл, с кем дело имеешь. Мы напишем жалобу на тебя самому начальнику Бамлага, и ты получишь еще срок за свою работу. Зажрался, видно». Я их как-то успокоил и объяснил, в чем дело: что тут произошла ошибка и я эту ошибку признаю и обещаю, что больше она не повторится. Как компенсацию за нее  я обещал им быстро сварить макароны и дать каждому из них по большой порции с маслом. Но мои клиенты оказались такими джентльменами, что отказались от моего предложения, и мы мирно расстались. Ну и пробрал же я тогда этого барана! В дальнейшем, когда варился гороховый суп, я смотрел в оба, чтобы не допустить повторение ошибки.

Я заметил, что после этого несчастного случая мои клиенты были приветливы со мною и даже шутили. Как правило, в столовых не разрешалось пить водку и спирт. Но, посмотрев на несчастных промерзших кессонщиков, монтажников и др[угих] рабочих, лязгавших от холода зубами, я тихонько разрешал им выпивать, но очень осторожно. Если они были неосторожны, я, проходя мимо их, вполголоса говорил им: «Ребята! Поддерживайте порядок», – и сам проходил мимо. Я знал, что они не подведут меня. Если же кто-либо после получки так налижется, что падает со стула, я говорил им: «Отведите его домой». И они брали молодца под ручки и выводили из столовой.

Эти категории рабочих пили ужасно много спирта и водки, но после работы. Зарабатывали они колоссальные деньги, как шахтеры, но скопить им удавалось мало, т.к. при такой тяжелой работе елось и пилось очень много. Об этом работяги говорили доверительно и охотно. Мы хорошо знали дни их получек и к этому времени жарили, парили, варили много всякой снеди. Особенно старался повар-громонже, приготовлявший всевозможные холодные вкусные закуски для буфета. К концу дня все исчезало из буфета и приходилось повару добавлять закуски на ходу. Кроме громонже, под моим наблюдением работал талантливый, но шпанистый мальчишка-кондитер Сенька. Он обслуживал две столовых. Пек торты, пирожные, кексы и пр[очие] вкусные вещи. Я частенько лакомился его изготовлениями, конечно, бесплатно. Кексы очень любил наш нач[альни]к снабжения Смирнов (б[ывший] священник). Это был мужчина огромного роста, украинец, с акцентом, любитель вкусно покушать. Он частенько по пути захаживал к нам и пользовался нашим гостеприимством, но Лукича терпеть не мог. После сытного обеда на кухне он обычно облизывался, как сытый кот, и приговаривал: «Оце же я гарно поив». Я частенько с ним шутил и смеялся. От него я узнал,  что сейчас Мишель работает зав[едующим] баней в 20 км от нас. Что до этого он работал зав[едующим] парикмахерской, но «засыпался» с одной «пригожей дивчиной» и 3-я часть его сняла с этой работы и чуть было снова не отправила на общие работы. Но в это дело вмешался он, и бедного Мишеля удалось кое-как определить в баню. «Работа эта неважнецкая и несытая, но что поделаешь – сам виноват», – закончил свою реплику Смирнов. Теперь мне стало все ясно. «Мишелю моча в голову ударила, он принялся снова за свои б...ские дела, – подумал я горестно. – Ну что же, что посеешь, то и пожнешь».

Какой скучный и однообразный вокруг пейзаж! Везде степь, голая скучная степь без деревьев и даже кустарников. Единственным украшением здесь является широкая река Зея с ее могучим и грандиозным мостом, на котором днями и ночами в любую погоду работают люди. Далеко видно, как на его железных фермах на огромной высоте копошатся маленькие человечки. Это клепальщики. Как муравьи, они облепили верхушку моста и копошатся там под завыванье пронзительного ветра. Так и кажется, что вот-вот какая-либо фигурка сорвется и полетит вниз. Но...этого не бывает. Они сильно себя прикрепляют к когтям скелета моста и зорко следят за своими движениями.

Первого мая было торжественное открытие моста при огромном стечении народа. Играла музыка, пелись веселые песни. Мост был сдан комиссии на «хорошо».

Глава 5
В столовой ИТР

На второй день моего прибытия в СКОЛП я явился к нач[альнику] снабжения Бронштейну. Он встретил меня радушно и поздравил с новым назначением на заведывание столовой ИТР. Я смутился от неожиданности и молчал в нерешительности, что мне на это ответить. Бронштейн, внимательно смотревший на меня, рассмеялся и сказал: «А что, Голынец, в зобу от радости дыханье сперло?» – «Пожалуй так, гр[ажданин] начальник, – смущенно ответил я. – Меня радует это назначение, но ... сумею ли я там работать? Ведь итееровцы  очень капризные люди». – «Ничего, справитесь, – уверенно заметил нач[альни]к, – по моему мнению, работать с рядовыми лагерниками гораздо труднее, а вы прекрасно справитесь с итееровцами. Учтите, что в вашем назначении очень большое участие принимал сам Идельсон, который о вас хорошего мнения. Видно, шефы ему нашептали много хорошего о вас. Итак, принимайте столовую завтра же, а о ее состоянии доложите мне или Иванову дней через пять.  Желаю вам удачи!» И мы расстались.

На следующий день я принял столовую ИТР от снятого зав[едующего] столовой Гордиенко.

Столовая ИТР, как я уже упоминал, обслуживала преимущественно з/к, работавших в Главном управлении Бамлага, находившемся в г. Свободном. Это были крупнейшие специалисты Бамлага в области строительства в широком смысле этого слова, а также руководящие работники.

Столовая была размещена за вахтой лагеря в трех минутах ходьбы от него и на расстоянии двух км от управления. Она расположилась у самого подножия довольно высоких сопок, покрытых кустарниками, в чаще которых обретались красивые козули. Здание столовой имело несколько необычный и оригинальный вид. Окна в нем были огромные и давали много света. С виду казалось, что здание состояло из двух частей: огромной, с высокими потолками, и малой части, с потолками в два раза более низкими. Причем вторая часть здания была размещена значительно ниже первой половины и близко вплотную примыкала к ней.  На самом же деле обе эти части – и верхняя и нижняя, представляли собой единое целое. В нижней части здания размещались буфет, гардероб с прихожей, бухгалтерия и кондитерская. В верхней – зал, кухня и подсобные службы.

Бегло взглянув на это здание, можно было уверенно сказать, что оно не относится к постройкам типа «бараков». Это здание, безусловно, было построено со специальным его назначением. В зале столовой, посередине, потолок уходил вверх  в куполообразную его часть. Там, как в куполе, были устроены небольшие красивые окна, а несколько ниже их висели портреты вождей, написанные масляными красками. Изнутри стены были окрашены белой масляной краской, а широкие панели были сделаны из хорошей фанеры и окрашены под дуб. В зале было много небольших столиков для четырех человек и крашеных табуреток. Столы накрывались белыми скатертями. Во время обеда и ужина клиенты обслуживались официантками, которые носились вихрем по залу. На окнах были шелковые, оранжевого цвета занавески. Выдача оформлена красиво, со вкусом. Она имела три широких окна, выходящих в остекленную стену, граничащую с кухней. Со стороны кухни стеклянная стена была задернута шелковой, зеленого цвета, большой занавеской. На стенах зала было развешано большое количество хороших картин, написанных маслом.

Несколько поодаль от здания столовой было другое здание барачного типа. Там размещалось колбасное производство, изготовляющее всевозможные колбасные изделия на весь Бамлаг. Колбасная находилась в ведении отдела снабжения управления, так же как и кондитерская. За колбасной, у самой сопки, ютилось еще небольшое здание, откуда был часто слышен рев рогатого скота. Там была самая настоящая бойня, и притом примитивная. Животное получало удар дубиной в голову от звероподобного бойца, а затем нож в сердце. Здесь туша обрабатывалась и поступала в колбасную для изготовления колбас и прочих изделий и копчения. Кости в копченом или свежем виде забирались управленч[еской] и итееровской столовой.

О кухне и подсобных помещениях незачем распространяться. Они были обычные, но обширные, удобные и чистые. Как я уже сказал, кондитерская была внизу, рядом с кухней. Она имела свою хорошую плиту и разные приспособления. Сообщалась она кратчайшим путем с кухней через мал[енькое] оконце, в которое передавались всякие мелочи, а выход имела через дверь, ведущую в нижн[юю] часть здания – прихожую.

Штат столовой был небольшой: поварского состава семь чел[овек], включая повара по дежурным плотным блюдам, официанток шесть ч[еловек] и пр[очей] обслуги шесть чел[овек]. Повара были довольно квалифицированные, п[омощник] пов[ара] менее квалиф[ицированный].  Всем производством руководил молодой повар Жорка Смирнов – очень горячий, вспыльчивый, но славный парень. Первое блюдо готовил повар Иван Федорович (б[ывший] молодой священник-ярославец). Он в разговоре всегда «окал».  Скромный, симпатичный человек. Первое его блюдо было всегда вкусно и качественно приготовлено, и все ИТР были им довольны. На втором «стоял» тоже молодой повар Ф (нрзб – ред.) – москвич.

Снабжение столовой ИТР было несравнимо со снабжением других столовых, в которых я работал. Во-первых, на каждого итееровца отпускалось денег в полтора раза больше, чем на обыкновенного лагерника. Во-вторых, продукты поступали непосредственно из базы Бамлага по особым нормам, причем по выбору руководителя столовой. И в-третьих, мне дано было право в случае надобности апеллировать к высшему начальству чрез Комсод столовой.

Комсод (комиссия содействия) выбиралась общим собранием столующихся ИТР из своей среды сроком на один год. Главной обязанностью этой комиссии было содействовать заведующему столовой в его работе по части получения им лучших продуктов, в хозяйственных делах и т.д. При таком отличном снабжении столовой ценнейшими продуктами работать в ней, конечно, легче, чем в других столовых, тем более что этому содействовал Комсод. Однако, как я узнал от Иванова и Комсода, работа в столовой все-таки до сих пор не клеилась. Питание в ней и порядки не удовлетворяли итееровцев. Комсод объяснял это тем, что заведующие столовой были люди некультурные, пьяницы и бабники. Они больше занимались своим благополучием, чем делом. Дисциплина в штате разваливалась, и все работали лишь бы как. В особенности разгильдяйство стало заметно при последнем заве столовой, Гордиенко, грубом хохле и пьянице. Он окончательно развалил штат. Поэтому начальство Бамлага снимает его с работы, лишает зачетов и отправляет на общие работы. Мне придется взять в ежовые рукавицы весь штат и заставить его работать как следует. Комсод мне будет помогать в работе, насколько он может. Он надеется на меня, т.к. имя мое достаточно известно самому Идельсону. Что мне оставалось сказать на эту информацию председателя Комсода Хмельницкого?  Дать торжественное обещание  сделать все возможное, чтобы наладить работу в столовой.    Так я и сделал. Только обещание дал я не в какой-то витиеватой, а  в простой форме. Я сказал: «Постараюсь оправдать доверие, оказанное мне начальством и общественностью. Что же касается моего поведения, то я к одному стремлюсь: скорее освободиться из лагеря».  Мои слова произвели хорошее впечатление на Комсод. И я приступил тут же к работе.

Удивительно то, что за один год работы в этой столовой, насколько я помню, ни одного   повара не было снято мною с работы. Присматриваясь к ним, я убедился в том, что они были хорошие ребята, но, правда, несколько разболтанные. А это дело было поправимое. Нужно только усилие с моей стороны и общественности.

Особое внимание я уделял вопросам снабжения. Через кладовщика я знал, какие продукты имеются на базе и соответственно этому вместе с поваром составлял самое разнообразное меню. А затем уже согласовывал его с бухгалтерией. Бухгалтер  Васильев был хороший и умный старичок. С ним у меня установился быстро должный контакт. Вопреки правилам он отступал от них по моей просьбе. Так, если я видел, что на базе можно получить для столовой редкий, но дорогой продукт, я настаивал, чтобы его выписали в столовую, хотя бы из-за этого пришлось сделать 1-2 дня перерасход деньгами, с тем чтобы в следующий день покрыть этот перерасход. Васильев всегда шел мне навстречу. Я это очень ценил и дал повару распоряжение выполнять любое желание бухгалтера в части его еды. 

С дисциплиной в столовой быстро наладилось, Я не был пьяницей и бабником и работал честно. На меня смотря, все стали себя вести как следует. Правда, были нарушения дисциплины, но они носили эпизодический характер, и мы легко их упраздняли. Через какой-то месяц Комсод с удовлетворением и радостью отмечал большой сдвиг в работе столовой. Улучшилось питание, разнообразилось меню, улучшились порядки.

К осени по просьбе моей и Комсода в столовой сделали большой ремонт, и зал выглядел как бонбоньерка. По воскресеньям в обед в зале играл струнный  оркестр из самодеятельности ИТР, а на 3-е блюдо каждому подавался стакан чаю с хорошим свежим пирожком. Итееровцы расцвели, как майские розы, и не хотели уходить из зала.

Своему старшему повару Жорке я дал большую власть над поварами, что, конечно, повысило его авторитет. За работу и поведение поваров отвечал он. Чувствуя ответственность, Жорка всячески старался оправдать это доверие.

Над официантками я назначил из их среды старшую официантку в лице Анны Яковлевны,  дамы средних лет, интеллигентки, довольно интересной, дисциплинированной. Она отвечала за работу официанток, их поведение на работе, порядок в зале, чистоту ножей, вилок, ложек, скатертей и спецодежды. Она ревностно исполняла свои обязанности, и я был спокоен за этот участок. Только иногда я делал дополнительные распоряжения ей, которые она аккуратно выполняла.

Над посудомойками и кафельщицами мною была назначена Фефелова Елена,  женщина средних лет, некрасивая, худая, с лицом собаки ищейки, хитрыми и змеиными черными глазками. Внешний облик этой женщины соответствовал ее душевным наклонностям. Вскоре я убедился в том, что тетя Лена, как ее величали у нас, очень наблюдательна и видит, как говорится, «все насквозь и глубже». Ее глазки ищейки все замечали – кто припрятал на вынос кусок мяса, кто залезает в чужой карман и прочие темные делишки. Заметив в ней эту  способность, я просил ее вовремя сигнализировать мне, чтобы поймать виновного. Она охотно исполняла мою просьбу и стала моим «глазом» за всей обслугой. Я был  благодарен ей за это, но очень умело скрывал ее секретную деятельность. Поэтому никто об этом не знал. За год моей работы в столовой ИТР я много с помощью тети Лены раскрыл темных делишек, совершаемых нашей обслугой. Провинившиеся недоумевали, как их могли поймать с поличным, не подозревая, что в их среде имеется «сексот». Сама тетя Лена была безукоризненного поведения и довольствовалась тем хорошим питанием, которое давалось всем работающим в столовой. Работала она вначале посудомойкой, а затем кафельщицей и в конце концов помощником  повара. Повара были очень довольны ее работой. Выступая на общих собраниях сотрудников с анализом о работы столовой, я всегда видел в глазах тети Лены одобрение и преданность. Впоследствии тетя Лена сыграла большую роль в моей жизни.

Наступила зима 1936 г., но она не испугала меня, ибо здесь не было тех трудностей, какие были в столовой СКОЛПа. Работа протекала совершенно нормально. Нужно было только всегда быть бдительным и деятельным.

Однако мое пуританское поведение, я заметил, не всем понравилось. Кондитер,  москвич Горюнов,  холеный мужчина лет 40,  работал со своей помощницей, сдобной  бабой  Mapией Ивановной. С нею он и сожительствовал, о чем все говорили вслух. Чувствуя себя здесь в некотором роде царьком, т.к. он находился в подчинении отдела  снабжения Бамлага, Иван Васильевич стал не выносить меня за мое примерное поведение. Как мне было известно, он очень любил основательно выпивать, и притом ежедневно, с моими предшественниками и поварами. Технически это происходило так: окошечко, ведущее из кухни в кондитерскую, по условному знаку открывалось на кухню. Из кухни через него подавались прекрасные вторые блюда, а из кондитерской - водочка. Так у окна приятели отлично выпивали и вкусно закусывали. Если же было желание, то из кондитерской подавали под видом десерта пирожные и торты. С первых дней своей работы я заметил, что Иван Васильевич усиленно обхаживает меня и старается угостить кондитерскими изделиями. Но я категорически отказался от этих угощений под тем предлогом, что я не лакомка и довольствуюсь третьим блюдом ИТР. Кондитер сделал кислую физиономию, я это заметил и принял к сведению. На общих собраниях Иван  Васильевич разводил демагогию, стараясь опорочить меня за мою «барственную гордость» и т.д. Когда ж я стал подтягивать поваров за их разгильдяйство, нелюбовь к делу и темные делишки, Иван  Васильевич решил выступить в стенгазете с заметкой, в которой он пытался обвинить меня в зазнайстве, черствости и прочих грехах.

Однако председатель Комсода пробрал его основательно за это, и он замолчал, тая зло против меня. И не удивительно. Как-никак, а пьянки поваров с ним мною были прекращены, а это никак не мог простить важный кондитер.

Но столовая наша не закрывалась, т.к. нашлось много всяких доделок и исправлений. Однако количество питающихся у нас резко падало. Меня стало беспокоить мое будущее. Куда забросит меня судьба? В одном я был уверен, что меня ценят как хорошего и честного работника. А в таких людях очень нуждаются здесь. Поэтому мне казалось, что устроюсь хорошо.

В июле месяце 1936 г. столовая наша закрылась, и всю обслугу з/к, в том числе и меня, под конвоем отправили в СКОЛП в распоряжение начальника снабжения СКОЛПа  Бронштейна. Итак, я снова в СКОЛПе. Что ждет меня?

Глава 6
Новогодний бал в[ольно]н[аемных]
К новому году с согласия начальства мне удалось вытянуть из бани бедного Мишеля и устроить его помощником  повара на 2-е блюдо в столовой ИТР. Встреча с Мишелем была очень радостной. Он похудел и осунулся. Итак, у меня был «второй глаз» в столовой. В душе я был недоволен тем, что, пользуясь своим положением, вытащил его из трясины на дорогу. Но, с другой стороны, почему не сделать добро близкому человеку, не нарушая закона?

Так Мишель стал работать под моим руководством.

Новогодн[ий] банкет в[ольно]н[аемных]
Новый год встречали очень шумно. Дело в том, что в[ольно]н[аемные] работники Бамлага решили устроить новогодний банкет в нашей столовой силами нашего коллектива, но с их продуктами. Ответственность за питание и порядок в зале была возложена на меня. За увеселения отвечал один в[ольно]н[аемный] из среды гостей. До сих пор остался в моей памяти этот банкет. Гостей было около двухсот человек. Вся обслуга столовой, особенно повара, буквально падали от усталости.

Меню было очень сложное, со множеством холодных закусок и винами. Я, как Цербер, особенно зорко смотрел за тем, чтобы вина доходили до в[ольно]н[аемных] гостей и не застревали где-то. Больше всего я боялся, что мои ребята не выдержат и стащат одну-две бутылки вина и налижутся, как сопляки. Пропадем мы тогда со своими зачетами. Но, слава богу, ребята меня не подвели и не нарушили своего слова, данного мне накануне. Я обещал им, что если все обойдется хорошо, достать для нас к следующему дню выпивку. Слово свое я выполнил.

Но с какими мыслями и чувствами мы стояли на кухне у стеклянной стены, слыша красивую музыку, раздающуюся из зала, и шуршание ног танцующих,  трудно себе представить! У каждого из нас в
глубине души росло приятное воспоминание о минувших счастливых вечерах, когда мы вот так, как они, веселые, радостные и счастливые, мчались в вихре вальса, предавались наслаждению. А теперь мы стоим у стеклянной стены, граничащей с залом, где танцуют свободные люди, и с завистью и тяжелым чувством смотрим на танцующих, жадно вдыхая атмосферу банкета и веселья. Настанет ли то счастливое время, когда мы будем свободны как птицы и будем вот так танцевать, как эти счастливчики? Каждый тяжело вздыхал у стеклянной стены, а у некоторых, как у меня и, вероятно, у Мишеля, в глазах появлялись слезы унижения и горести.

После двенадцати часов публика в зале неистовствовала. Оттуда был слышен невообразимый гул, пьяный смех, грохот стульев. Сквозь занавески я видел во второй половине зала, где сервированные столы стояли в виде буквы «Л», как некоторые перепившиеся энкаведешники сползали со стула под стол, как другие в споре с соседом громко  стучали по столу, отчего бутылки падали на пол и разбивались вдребезги, а тарелки подпрыгивали на столе. Дамы и девушки, богато одетые по последней моде, имели довольно потрепанный вид от излишнего винопития. При ударах кулаков мужчин об стол они отчаянно визжали, пытаясь урезонить пьяных мужчин. Несколько левее я, к своему удивлению, увидел, как один мужчина, шатаясь, поднялся со стула и стремительно направился к туалету, но остановился и наблевал на пол. В уютных уголках мужчины бесцеремонно щупали своих дам, несмотря на их протесты и визги.

А музыка играла и играла. На другой половине зала еще продолжались танцы, но они принимали уже непристойный вид. Мужчины (а иногда и дамы) были изрядно пьяны, движения их были неуверенными и порою бесстыдными. Не довольствуясь лишь обхватом талии своей партнерши, они прижимали их к себе со всей силой или забирались своими блуждающими руками в неподобающие места. Иногда же танцующий просто падал как мешок на пол, таща за собой свою партнершу. Упавшего подхватывали под руки и волоком тащили  на свежий воздух.  Я с возмущением и гадливостью смотрел на ненавистных мне энкаведешников, потерявших свой человеческий облик,  и мне было до боли обидно, что вот такие грубые скоты являются нашими хозяевами, на обязанности которых лежит не только забота о нас, но и перевоспитание...

...И вдруг мои мысли прервались от стремительно открывшейся двери из зала столовой и появления пьяной фигуры энкаведешника со звериной бледной рожей. «Дайте мне зава», – заорал он во все горло. Я быстро, но спокойно подошел к нему. Он шатался, еле держась на ногах: «А, это ты зав? Оч-чень приятно. Почему водки в зал не подаешь? А? Украл? Распил с поварами?»  – И он воззрился на меня осовевшими глазами. Я внутренне дрожал от негодования к этому нахалу. «Водкой я не распоряжаюсь. Ею ведает капитан Федотов. Но я знаю, что напитков больше нет», – холодно, но твердо ответил я этому болвану. Он начал снова кричать, ругая меня  и всех на свете. На его крики из зала появились трезвые люди и распорядитель, спрашивая у меня, в чем дело. Я объяснил. Они подошли к скандалисту и, окружив его со всех сторон, стали оттеснять к двери. Инцидент был исчерпан, но меня трясло как в лихорадке. Все окружили меня (мои сотрудники) и участливо успокаивали, давая выпить холодной воды.

Только в 4 часа утра закончился наконец этот так называемый банкет. Все мы валились с ног от ужасной усталости и переживаний, а наши гости от пьянства и обжорства.

В восемь часов наши скромные работяги ИТР придут завтракать, а у нас такой бардак. Все мы дружно взялись за работу по очистке и приведению в порядок зала, а повара – за приготовление завтрака. Боже! Что делалось в нашем любимом зале! Трудно описать. Все было перевернуто вверх дном: табуретки и даже столы. Большая часть тарелок и рюмок перебиты. А на полу – сплошная блевотина. Воздух был пропитан спиртными напитками и противной блевотиной, отдающей комплексным запахом острых, пахучих закусок и вин. Бедных женщин просто тошнило во время уборки. О туалете уж нечего и говорить. Там все пришлось убирать железными лопатами да брандспойтом .

Таков был новогодний вечер в[ольно]н[аемного] состава управления Бамлага.

Я предполагал, что завтра меня будут ждать неприятности, но, оказывается, наоборот. Бронштейн сказал мне, что высшее начальство осталось очень довольным, что все обошлось благополучно, так как хорошо организовано. Я невольно улыбнулся этой похвале. «Значит, подобные вечера кончаются еще хуже, чем этот вечер», – с удивлением подумал я. Ну и времена, ну и люди!

Глава 7
«Контрики» повесили носы (1937 г.)

В конце марта этого года в нашей стране произошло важное событие. В Москве происходил важный судебный процесс над врагами народа – Бухариным, Рыковым и др. Судебный процесс вел прокурор республики Вышинский. Его выступления аккуратно транслировались по радио, особенно вечерами. Наши итееровцы, осужденные преимущественно по 58-й статье, очень переживали и волновались, внимательно слушая этот важный процесс. В вечернее время они задерживались подолгу для этой цели в зале. На их лицах отражались тревога, большое волнение и страх за свое будущее. Как интеллигенты они прекрасно понимали, что осуждение контрреволюционеров на этом процессе повлечет за собой большие репрессии против правых в стране и ухудшит положение осужденных по 
58-ой статье.

В состав Комсода входили видные фигуры старой интеллигенции: Хмельницкий, главный инженер какого-то большого строительства, Бограев, такой же видный инженер-электрик, Спас-Кукоцкий, профессор медицины, брат знаменитого невропатолога в стране и др. Все они были осуждены по 58-й статье. Один из них, Богров, был всегда откровенен со мной, даже в политических разговорах. По окончании процесса все «контрики» пали духом, ожидая репрессий со стороны 3-го отдела. Поговаривали даже о том, что всех их отправят на общие работы. Но Богров как более спокойный и трезвомыслящий человек не верил этим лагерным сплетням. Он справедливо мне доказывал, что без таких специалистов, как они, Бамлаг сядет в галошу. Поэтому на такие репрессии власти не пойдут.

Эти месяцы мучительного ожидания катастрофы были очень тяжелы для бедных ИТР. В столовой больше не было слышно смеха, шуток и острот. Все ходили мрачные, погруженные в себя, молчаливые, недоверчивые друг к другу. Тяжело было смотреть на них.

Через полтора-два месяца до СКОЛПа дошли слухи о том, что по всей стране начались репрессии. Вначале этому не поверили, но затем пришлось поверить. В один из весенних дней, возвращаясь с работы днем в СКОЛП, я заметил необычное оживление в лагере. Несколько бараков, расположенных ближе к вахте, срочно освобождали от людей, переводя в другие бараки путем уплотнения. В пустых бараках быстро строили нары, над окнами делали козырьки, а вокруг бараков мастерили из горбылей и досок высокие заборы, обнесенные колючей проволокой. Всем было ясно, что сюда пришлют особо важных политических. И действительно, через 2-3 дня поздно вечером и ночью стали привозить в закрытых машинах новеньких и размещать их в приспособленные бараки. Около бараков была выставлена сильная охрана с собаками. Все бараки эти освещались яркими прожекторами.  Политические наши поняли всю трагедию положения.
 Приблизительно через две недели после этого, возвращаясь с работы поздно вечером, я заметил большое оживление около «особого» барака. У него стояла большая грузовая машина. Из барака конвоиры волоком тащили арестованных, хорошо одетых, к машине. Во рту каждого арестанта были кляпы. Когда их подводили к машине, конвоиры чем-то быстро связывали им ноги и затем беспомощные тела высоко и ловко подбрасывались вверх конвоирами и падали в машину. Вся эта операция проводилась очень быстро и слаженно. Я замедлил свой шаг и стал присматриваться, что будет дальше. За несколько минут машина была заполнена живыми телами с верхом. Я не замечал движения их, словно они были мертвыми. Мне думается, что некоторые потеряли сознание. Все это делалось многими охранниками очень быстро, умело и совершенно бесшумно. И неудивительно: ведь кляпы были всунуты им еще в бараке.

Как только машина была наполнена несчастными, она немедленно уехала из СКОЛПа  и  повернула направо на дорогу, ведущую в знаменитый и ужасный, так называемый нижний, изолятор, приблизительно на 200 и более человек. В этот изолятор заключали особо важных преступников по 58-й  со строжайшим режимом без права работы. Никто не мог приближаться к нему, т.к. он был обнесен колючей проволокой за  полкилометра от него. Всем было известно, что неподалеку за изолятором у самой сопки производились массовые расстрелы. По раздававшимся оттуда выстрелам из винтовок все мы знали, что там происходило.
 Итак, машина направилась к изолятору. На смену ей тотчас же подошла вторая машина.    Но тут мне крикнули, чтобы я убирался к черту отсюда. И я ушел.

Виденное мною поразило меня и взволновало до крайней степени. Придя в барак, я не мог уснуть от мрачных мыслей, преследующих меня. И вдруг я услышал залпы винтовок и одиночные револьверные выстрелы со стороны изолятора, и я понял тогда, что там совершалось ужасное злодеяние – расстрел невинных людей. И я мысленно прощался с  этими людьми и оплакивал их. На душе было очень тяжело. Хотелось просто плакать горючими слезами о бедных людях, обреченных на такую ужасную смерть... 

До самого утра раздавались ужасные выстрелы из винтовок и наганов. Обитатели нашего барака не спали эту ночь и тихонько перешептывались друг с другом. Уверен, что каждый из них переживал в душе то же, что переживал я… 


Глава 8
Арест Бронштейна

Приблизительно через месяц после этого события мы были поражены известием об аресте нашего любимого начальника снабжения Бронштейна. Случилось это, конечно, внезапно. В столовой стало известно об этом на второй день после его ареста. Один из ответственных лиц охраны в нижнем изоляторе, в котором содержался под арестом Бронштейн, пришел ко мне в столовую и сообщил печальную новость. Тут же мы с ним договорились о том, что я буду ежедневно 1-2 раза в день посылать с  надежным человеком ему питание из столовой ИТР. Я тут же назначил для этой миссии нашу симпатичную старшую официантку Анну Яковлевну, которую тут же вызвал, и мы проинструктировали ее, как она должна была действовать при передаче. Ни я, ни охранник не подумали тогда, как опасно в такое смутное время действовать в пользу арестованного. Скажу откровенно, что тогда мы оба действовали,  руководствуясь эмоциями, а не разумом. Все честные люди очень любили Бронштейна за его ум, порядочность, честность, простоту в обращении к з/к. Лица же, работающие под его руководством, и товарищи его по работе просто обожали  этого человека. Слух об его аресте быстро разнесся по всему лагерю, вызывая смятение и тревогу среди в[ольно]н[аемных] и з/к. Делались разные предположения о причинах его ареста. Но основная версия была та, что подоплекой всему была политика.

Не прошло и двух недель после его ареста, как меня неожиданно вызвал по телефону начальник нижнего изолятора. Я изрядно струхнул, когда он назвал мне свою должность. Холодным, начальническим тоном, каким могут говорить только ответственные работники НКВД, он изрек по телефону следующее: «Как вы осмелились без моего разрешения посылать питание Бронштейну? Вы знаете, как это строго карается по закону? Я приказываю прекратить это безобразие, иначе приму строгие меры к вам. Понятно? Повторите мое приказание!» Я повторил. Разговор был окончен. Несколько минут я сидел у телефона как истукан, пока не пришел в себя. Только теперь до меня дошло, к чему могла привести моя жалость и симпатия к этому замечательному человеку. Я свободно мог бы лишиться тут же своих зачетов, которыми дорожил больше всего на свете. Придется радоваться, что все обошлось благополучно.

С другой стороны, я понял теперь, что положение Бронштейна очень тяжелое и, возможно, безвыходное. Очевидно, завистники по работе не потерпели его в своей гнусной среде и вырыли для него яму, из которой ему не удастся выбраться. А сколько таких замечательных людей, как Бронштейн, томятся в тюрьмах и лагерях! Им же несть числа...

Глава 9
О з/к  – бывших священниках
В лагере ходят упорные слухи о том, что после процесса правых в стране действительно начался террор против их сторонников.  Слухи подтверждались фактами. В Бамлаг стали прибывать целыми эшелонами так называемые политические. Это была преимущественно интеллигенция, и притом цвет ее. Характерно то, что огромный процент таких з/к направлялись в спецлагеря со строжайшим режимом.

Говорили также о том, что в основном все православное духовенство находится в лагерях. Некого уже было посылать сюда из св[ятых] отцов. Я частенько думал о судьбе моего брата Василия, носившего черную рясу. Что с ним, уцелел ли он, бедняга? Без ужаса я не мог подумать о том, что и его постигла такая печальная участь. Ведь у него пятеро детей и старушка мать. Им, безусловно, грозила бы голодная смерть. Даже в обычное время они годами жили впроголодь. Брат был идейным священником и от прихожан пользовался тем, что давали добровольно, без принуждения и всяких хитрых махинаций, в результате чего семья жила впроголодь. И если бы не практическая, торгашеская смекалка Зины, то семья буквально нищенствовала бы. Зина вертелась как белка в колесе, не гнушаясь никакой работой на стороне.  Я писал им и особенно часто маме, но  от них я не получил ни одного письма. Неужели даже мать отшатнулась от меня и не хочет иметь дело со своим так называемым преступником-сыном. И мне становилось обидно и больно за несправедливость. Росла во мне уверенность в том, что там, в этой семье, очень неблагополучно и никто не хочет меня расстраивать, зная, что я сам теперь беспомощен, как ребенок. Единственное обстоятельство меня успокаивало – это то, что в лагерях бывшие священники, как ни странно, находятся в очень хорошем положении по сравнению с другими социальными категориями. Я много знал бывших священников (их нельзя было скрыть), и положительно все они были отлично трудоустроены и довольны жизнью в лагерях. В СКОЛПе, например, на должностях продкладовщиков, заведующих различными ларьками и снабженцев работали бывшие священники. В столовой ИТР поваром 1-го блюда подвизался тоже бывший священник одного монастыря Иван Федорович. Начальником снабжения Зейского моста был священник Смирнов. Таких примеров можно было привести немало. Правда, высшего духовенства в лагерях не было. Меня, как и других лагерников, интересовало, почему они были облечены таким большим доверием со стороны лагерного начальства как никто другой. Почему именно им давались такие «теплые» (блатные) местечки? Такой вопрос я задавал многим лагерникам, а также лагерному начальству. Все они твердо мне отвечали так:  «Они самые честные и порядочные люди, не пьющие и не бабники. Идейные. Поэтому мы в них уверены, они не подведут. Никогда в нашей практике не было таких случаев, чтобы бывший священник преступил закон. Все работают усердно, честно и ведут себя хорошо. Поэтому благополучно освобождаются. Правда, им зачетов не полагается».

Не правда ли, оригинальное признание? Интересно, что сказали бы по этому поводу  пытливые и разумные иностранцы? Как бы они реагировали на такое ужасное противоречие, существующее в нашей стране чудес? Спрашивается, за что же, за какие преступления сидят такие святые отцы? За контрреволюцию? Маловероятно, чтобы такие порядочные люди и семьянины занимались ею. И до того ли им было, чтобы заниматься такими высокими материями, когда, как правило, у них была куча детей, которых нужно было накормить, одеть, обуть и   обучить! Политикой могли заниматься только князья церкви, не имевшие семей и роскошно обеспеченные, а не эти честные труженики. Безусловно, они были репрессированы за их религиозные убеждения. Сверху был приказ «ликвидировать как класс все православное духовенство», как в свое время поступили с кулаками и так называемыми «кулаками». Их просто физически уничтожали, и все тут. Но с духовенством поступили дипломатичней: 90% сослали в лагеря, обвинив их по ст. 58-й, а 10% оставили на местах, чтобы иностранцы, посещавшие CCCР, не могли вопить на весь мир, что-де в России относятся нетерпимо к христианскому духовенству.   А бедные, многочисленные их семейства остались на свободе, терпя голод и нужду.

Таковы законы нашего социалистического государства. Легко, без угрызений совести у нас сметают с земли, физически уничтожая, целые слои и классы нашей многострадальной Родины.

Глава 10
Все забыли меня...

Часто в минуты глубокого раздумья я вспоминал о своих родных и близких мне людях. Хотя моя судьба пожалела меня здесь, в лагерях, и обеспечила всем необходимым с лихвой, но я не забывал о родном крае, о своих близких. Тогда я брал перо, бумагу и писал, писал страстно и любовно письма на Родину. Нетерпеливо, мучительно я ждал ответов на мои полные любви письма. Но... не получал их даже от матери. Я наводил справки у лагерного начальства, пытаясь узнать, не может ли быть так, что  письма где-либо задерживаются и уничтожаются лагерной цензурой. Но мне с возмущением возразили, что переписки лишаются люди, находящиеся в штрафных лагерях, и политические с особо строгим режимом. Я, конечно, не подхожу ни под одну из этих категорий. И поэтому я должен получать письма и посылки, если их посылают мне. Что касается цензуры, то действительно она существует. Но цензор не уничтожает письма, а недопускаемые строки и фразы им просто затушевываются. «Значит, все вас забыли там, на воле», – отвечали мне с сочувствием знатоки этого дела... И я глубоко задумывался над этим проклятым вопросом. Присматриваясь к другим лагерникам, я видел, что почти все получают письма и даже посылки. Те же бывшие священники имеют письменную связь со своими семьями. Каждый знает, как себя должен чувствовать человек, живущий далеко от близких и родных, не получая от них ни строчки и видя, как другие его товарищи регулярно получают письма, радуются им или печалятся. Это чувство очень тяжелое и горькое, тем более что знаешь свою правоту и невиновность.

Часто мне думалось, что близкие стыдятся моего «преступления», о котором не принято говорить вслух в обществе, что это их шокирует. Но, боже мой, скажите им, что я обвинен в хулиганстве и т.д., если неудобно сказать правду. Но всё же следовало бы писать даже из чувства сострадания к родному человеку. Допустим, я был бы осужден по политическим делам, и притом по важному  пункту. Тогда, конечно, общение со мной опасно для близких, но я осужден по смешной   «бабьей» статье. Интересно то, что в лагере мое постановление   было неизвестно и мне, бедному, приходилось не раз начальству (мелкому!) расшифровывать его. Я всякий раз при этом краснел, бледнел от стыда, но присутствующие беззлобно, добродушно смеялись над моим постановлением и обычно кричали, давясь от смеха: «Ну и статья же!  Кабы не лагерь, не знал такой статьи, да и людей тоже таких. Ну и потеха, ребята».  Ни у кого, даже у урок, я не замечал издевательской насмешки над собой, а лишь добродушный смех и сочувствие ко мне, потерпевшему понапрасну.

Так было в лагере. Но на воле должно быть лучше, рассуждал я.

Писал я Грише с Диной, маме, Сергею, Зое и другим.  Но ответа не было. И я изрядно приуныл. Временами мне думалось, что все забыли обо мне или просто старались вычеркнуть меня из своей памяти.

Время летело быстро в сумасшедшей работе. Подсчитывая время, проведенное мною в тюрьме и лагере, я с радостью должен констатировать, что в конце этого года я должен был освободиться. Ведь за два года работы в трех столовых я не имел ни одного  замечания. Следовательно, за эти годы я получу два года зачетов, и потому уже скоро грянет мой день освобождения.

И теперь уже следовало мне подумать о дальнейшем устройстве моей жизни на воле. Как решать этот вопрос, когда я не имею никаких вестей о своих близких? Быть может, они вовсе не желают не только видеть меня, но и жить рядом со мной?

Все чаще и чаще я задумывался о моих планах на будущее и никак не мог вынести определенного решения.

Глава 11
Аудиенция у Идельсона
В начале лета этого же года меня внезапно вызвали к начальнику снабжения всего Бамлага, Идельсону. Это обстоятельство меня очень встревожило. Идельсона, толстого и сытого борова я видел один раз, и то издали.  А тут он требует к себе. Направляясь в управление, я старался тщательно анализировать свою работу, пытаясь найти большие промахи в ней. Я видел много своих недостатков, но не мог найти таких больших промахов в работе, за которые мое начальство могло бы «взять меня за жабры». С большим волнением я постучал в дверь шикарного кабинета и вошел в него, получив разрешение войти. По-военному я отрапортовал о своем приходе начальнику. Он милостиво мне улыбнулся и предложил расположиться в большом кресле. Я робко сел в него и воззрился на Идельсона. Между нами произошел любопытный и неожиданный для меня разговор.

Попыхивая ароматной сигарой, Идельсон стал мне задавать обычные вопросы, ставящие целью кое-что узнать о данном человеке. Когда этот опрос закончился, Идельсон прямо, без обиняков спросил меня: «Желаете ли вы остаться работать у нас в[ольно]н[аемным] заведующим  столовой управления? Работа ваша в столовых нам очень нравится. О вас очень хорошего мнения и начальство, и шефы, и я лично. Что скажете вы на наше предложение?»

Я совсем растерялся и не знал, что мне ответить на его вопрос, т.к. не был вовсе подготовлен к нему. Видя мою нерешительность, начальник продолжал медленно говорить: «Я знаю, мое предложение вас обескуражило, и это вполне естественно, т.к., насколько мне известно, вы библиотечный  работник и любите свое дело, к которому мечтаете вернуться. Не так ли?» Я ответил утвердительно. «Я как бывший юрист должен вас разочаровать в этом. Вам не разрешат работать на культурном фронте. Понимаете, не разрешат. Здесь, в лагере, вы волею судеб привлечены к работе в столовой и обнаружили при этом свои недюжинные способности. Вот мы вам и предлагаем работу в управлении. Вы будете прекрасно обеспечены с матушкой: квартирой,  хорошей зарплатой и другими благами в жизни. Зачем вам ехать туда, где вы встретите недоверие к вам и холодность? А здесь у вас будут и обеспеченность, и доверие к вам. Чего же лучшего ожидать?»

Вихрь самых разнообразных и противоречивых мыслей закружился в моей голове. Я с трудом привел их в порядок с твердым намерением быстро, мгновенно проанализировать, вынести твердое решение и дать ответ моему мучителю.

«Могу ли я вам задать один вопрос, гражданин  начальник?» – пролепетал наконец я.  «Пожалуйста». – «Скажите, могу ли я при первом своем желании уволиться, получить согласие на это своего начальства?» – «Нет, – последовал ответ. – Вы поступаете в НКВД и можете быть уволены лишь по болезни, по несоответствию своему назначению или при совершении преступления».

Подумав минуты две, я твердо, но придавленным голосом сказал: «Я польщен тем, что начальство оценило мою работу, но оставаться в[ольно]н[аемным] здесь, в ДВК, в такой мрачной обстановке, я не могу и не хочу. Что касается трудностей, которые встретятся мне на пути по освобождении, я не боюсь».

Мой ответ очень разочаровал и взволновал Идельсона. Он заворочался, как боров, в своем кресле и резко мне сказал: «Напрасно, молодой человек, отказываетесь от такого хорошего предложения, напрасно! Вы будете жалеть об этом, я в этом уверен! Ну что ж,  – раздраженно сказал он, обращаясь ко мне, – можете идти!» И он дал мне знак своей пухлой рукой, что аудиенция окончена. Я сделал под козырек, повернулся на каблуках и стремительно выскочил из кабинета, красный как вареный рак от охватившего меня волнения.

Со странным и противоречивым чувством возвращался я от Идельсона. С одной стороны, я был, конечно, горд и рад тому, что меня дорого ценили такие важные персоны, как Идельсон, что мне даже предложено было остаться у них в[ольно]н[аемных], и притом на хороших условиях. С другой стороны, была горечь от сознания того двоедушия, которым веяло от этого важного индюка. Каково было ему сломить свою гордость и обратиться ко мне с предложением, унизиться пред з/к, которого он не считает за человека! Видно, принудила его к этому нужда во мне. Ну что ж, ты получил хорошую оплеуху от меня. Будешь помнить ее. Знай, что и у з/к имеется гордость и чувство достоинства человека, над которым так гнусно издевались.

Анализируя впоследствии все «за» и «против» этого предложения, я приходил к выводу, что оно было очень заманчивое и выгодное для меня. Я считал, что близкие мне люди далеки от меня. Зачем же отказываться от таких условий? Ведь там, если верить Идельсону, мне не дадут моей работы. Кем же я буду работать? И главное, не будет доверия мне. Все будут коситься на меня. Здесь же все знают меня и ценят как хорошего работника. Удивительно то, что такие мысли мелькнули в моей голове и в кабинете Идельсона.

...Но вдруг в мгновение ока течение мысли изменило направление. Молниеносно в горячей голове промелькнули все этапы моего унижения пред такими тварями, как Идельсон, и так же быстро родилось новое решение, противоположное первому.

«Принять это прекрасное предложение из рук кабана энкаведешника Идельсона! Ни за что! О! Если бы на его месте был бы Бронштейн или кто-либо из з/к,  я бы дал свое согласие!»  И я отказался, прекрасно сознавая, что практически допустил большую стратегическую ошибку. Но я не жалел содеянного мною.

Вести о визите к Идельсону довольно быстро распространились среди ИТР и других лагерников. Очевидно, сам Идельсон кое-кому сказал. Ибо я здесь был невиновен. Большинство держалось такого мнения, что я сделал ошибку – надо было согласиться. Я, конечно, не раскрывал своего секрета, будучи уверен, что никто меня не поймет.

А положение мое в связи с предстоящим освобождением становилось все более и более неопределенным. Через какой-либо месяц меня вызовут в стол освобождения и спросят, куда мне выписывать проездной билет, а я... буду стоять как истукан и моргать глазами. Чувство неуверенности и тревоги за будущее на воле мне уже не давало покоя,  в особенности после слов Идельсона. Они были зловещими для меня. А вдруг Идельсон прав и меня не допустят до любимой работы? И червяк сомнения точил и точил мой мозг.

Глава 12
Мои замы

Мое непосредственное начальство в прошлом, Бронштейн, а теперь Киреев, почему-то было озабочены тем, что у меня нет заместителя. Целую ночь столовая была без администратора, а это считалось опасным, т.к. она находилась за вахтой. Мои  начальники рассуждали, как чеховский Беликов: «Как бы чего не вышло», – и потому подсовывали мне заместителей. Первым замом был Иван Иванович – хмурый, молчаливый и неразговорчивый человек с черными туповатыми глазами. В лагерь он попал за жульнические махинации в учреждении. В лагере работал помощником по труду начальника фаланги. Фалангой называлось в лагере небольшое (до 300 человек) самостоятельное подразделение из з/к. Таков был мой зам, дежуривший в столовой в ночное время. Смотря на эту долговязую, мрачную фигуру, одетую в солдатскую шинель, я не допускал мысли, что такой хам и солдафон окажется натурой, не равнодушной  к бабам. Я забыл русскую мудрую пословицу: в тихом болоте черти живут. Скоро тетя Лена мне шепнула, что у Ивана Ивановича роман с пышной и раздобревшей Анной Яковлевной, с которой он умудрялся встречаться днем в сопках, когда А.Я. ходила в прачечную за спецовками. Я стал в тупик: как мне быть с моим замом – предупредить его или попросту молчать? Решил притвориться, что ничего не знаю о его шашнях. «Пусть себе блудит этот бурбон. Ведь он это делает на территории СКОЛПа, следовательно, я не отвечаю за него», – мудро решил я. А сам стал незаметно наблюдать за ним, когда он приходил на обед. Влюбленных очень легко узнать по их внешнему виду. Мой Иван Иванович за месяц пребывания в столовой внешне стал выглядеть очень хорошо: раздобрел, округлился и повеселел. Это был уже не тот хмурый зам, каким он выглядел в первое время. Он порозовел, а глаза блестели, как у блудливого кота. С поварами шутил и смеялся. «Как я не замечал этой метаморфозы, произошедшей с Иваном Ивановичем?!» – подумал я. Анна Яковлевна тоже расцвела как маков цвет и была очень весела и остроумна как никогда. Наблюдения мне показали, что стоило Анне Яковлевне войти на кухню и внезапно увидеть сидящего Ивана Ивановича, как она смущалась и краснела, а Иван Иванович скромно опускал глаза. Тетя Лена права – они блудят. Предположения мои скоро оправдались. Как-то я задержался вечером в столовой и незаметно вошел на кухню. У хлеборезки стояли обнявшись И.И. с А.Я. Они смутились и разошлись. Оставшись наедине с И.И., я спокойно спросил его: «Не думаете ли вы, И.И., что ваше поведение в отношении А.Я.  непозволительно в лагерной жизни, и тем более в столовой, за вахтой? Как бы не получилась неприятность». Этот болван стал уверять меня, что он пошутил с ней и т.д.

Через некоторое время я стал замечать в И.И. другую,  более существенную слабость. Он стал скрыто выпивать, и я, придя утром, видел его красным с воспаленными глазами. Легко было убедиться в том, что он был пьян. Тогда я поставил в ночную смену тетю Лену с просьбой разнюхать, что и как. Через два дня мне стало известно, что И.И. сдружился с кондитером, «цедит» водку до поздней ночи, а потом он часик блудит в кондитерской с А.Я. Я спросил старшего повара ночной смены, как ведут себя его подчиненные? Он ответил: «Хорошо». Я с сомнением покачал головой. Вскоре подвыпившего зама заметил председатель Комсода Хмельницкий и спросил меня, знаю ли я об этом? Я ответил: «Да». – «Тогда надо его снимать с работы». Через несколько дней, когда врач стал снимать пробу с кушаний, я шепнул ему на ухо. Через несколько минут он подошел к заму (а он был пьян) и  что-то сказал ему. Затем попросил меня подойти к ним. Тут же тихонько был составлен акт, и И.И. было предложено мной идти в лагерь. Я позвонил на вахту, чтобы у И. И. был отобран пропуск, т.к. он пьян. Так я избавился от первого зама.

Второй зам был назначен с санкции самого Идельсона. Он был замом зав[едующего] столовой управления (Григорий Петрович) и снят оттуда за мошенничество. Ну и прохвост был этот Григорий Петрович! Высокого роста, брюнет, стройный, красивый (по-бабьи), с хорошими манерами – он произвел приятное впечатление в первую очередь на баб, которые были без ума от него. Во вторую очередь он очаровал поваров и, уж конечно, кондитера. Не очаровал он только меня. Не нужно быть особым физиономистом, чтобы по первому взгляду определить точно, что он – чистейшей воды аферист и жулик. Черные, воровские глаза его всегда бегали по сторонам и избегали всегда прямого взгляда собеседника. Причем все черты его лица были также в движении. Кисти рук и длинные, тонкие пальцы все время находились в неспокойном состоянии, словно они что-то искали. «Пальчики настоящего жулика», – с горечью подумал я. Он льстил всем, от кого зависел. Говорил быстро, лихорадочно, с жаром, употребляя уменьшительные слова: «Дайте мне ножичек», и т.п. Я говорю, он очаровал всех, кроме меня и Комсода, которому он явно не понравился. На очередном банкете в[ольно]н[аемных] в честь 1 мая он был первым ответственным лицом за его организацию. Здесь он «погрел» свои неспокойные ручки, распоряжаясь богатейшими продуктами. А на следующий день умудрился попросту залезть в боковой карман моего полупальто  и  вытащить из бумажника 250 р. Когда я наедине уличил его в этом, он изменился в лице, но потом вошел в свою роль и всячески доказывал мне, что он здесь ни при чем. А глазки его бегали как мышки, готовые вот-вот выпрыгнуть из орбит, и тонкие пальцы судорожно, как щупальца, то сжимались, то распускались. Это были мои последние деньги, и я чуть не плакал от горя. Мое счастье, что я к освобождению истратил остальные деньги на одежду и обувь, а то этот урка все стибрил бы!

Я возненавидел этого хлыща и урку. Через несколько дней с помощью Комсода мне удалось выпереть этого «талантливого человека», как его величал Идельсон.

Расквитавшись со вторым своим замом, я заявил начальнику снабжения, что обойдусь без них. Он согласился.

Глава 13
Итееровцы капризничают

Столовая ИТР стала образцовой во всем Бамлаге: так трубили в наших краях и даже в газете Бамлага. Ко мне стали посылать завов из других столовых, чтобы они могли поучиться у нас, как нужно работать. Смешно, право. Но, объективно говоря, питание ИТР и порядки в столовой стали гораздо лучше, но, конечно, далеки от идеала. Я заметил, что чем лучше работаешь и чем больше достигаешь успехов, тем более к тебе повышают требования. Меня частенько возмущали ИТР-цы своими необоснованными претензиями. Камнем преткновения была рыба кета, которую в изобилии отпускал нам отдел снабжения. ИТР-цам она стала  вдруг надоедать (тем более в летнее время).

Чего только мы не готовили из нее! И все-таки наши клиенты ворчали. Я стал подозревать их в обычном хамстве. Дома они «лаптем хлебали щи», а тут корчат из себя гастрономов и требуют сами не зная что. Уверен, что крикуны даже не нюхали этой рыбы на воле, а тут они носом роют и кричат: «Надоело!». Что может быть лучше и вкуснее вымоченной отварной или жареной кеты с картофелем в жаркие летние месяцы? А после нее крепкий чай на завтрак? Каждому давался на тарелке большой кусок кеты 200-300 граммов с картошкой. Казалось бы, ешь и благодари свою судьбу! Ан, нет. Недовольны. Частенько мы даже получали свежую кету! А один раз нам досталась кета с икрой. Наш старший повар целый день корпел над тем, чтобы отделить икру от пленки-паутинки, которой опутаны икринки, чтобы получить настоящую полноценную икру. Все повара и, уж конечно, я, затаив дыхание, наблюдали за этим священнодействием. Да! Это было настоящее искусство! Когда наконец долгожданная икра была искусно очищена и лежала в огромных луженых кастрюлях, как новорожденная, мы все, наблюдатели, пришли в неописуемый восторг и чуть было не стали подбрасывать Жорку вверх. Он был тронут пылким проявлением наших чувств и несколько смущен. Действительно, было чем восторгаться. Пред нами была полноценнейшая редчайшая икра в количестве 150 килограммов. Ведь это было целое богатство! Посоветовавшись с нашим милым главбухом Алексеем Ивановичем и Комсодом, мы решили ее передать в буфет для продажи итееровцам по 500 граммов каждому, расценив ее лишь по 5 рублей (насколько я помню), т.е. в несколько раз дешевле обычной. За полтора дня икра была с радостью куплена ИТР. Вырученные деньги мы заприходовали и израсходовали впоследствии на дополнительное усиленное питание. Икра оказалась великолепной. Ведь она была свежей, а такой никто не ел ни в Европе, ни в России.

Получали мы также редчайшую и вкуснейшую рыбу омуль, которая обитала только в Байкале. Она была небольших размеров, не достигала одного килограмма, чрезвычайно нежная и вкусная. Из-за нежности ее мяса она не могла быть далеко транспортирована: разваливалась ткань. Эту рыбу мы слегка жарили в сухарях, и она была великолепна.

А итееровцы все-таки ворчали.

В июле я стал замечать, что четверть кеты, выдаваемой на завтрак, возвращалась обратно. Стали думать, что делать с рыбой. Решили оставшуюся рыбу отдавать работягам- лагерникам строителям, находящимся в фаланге строителей. Эта фаланга была в десяти минутах ходьбы от столовой. Ежедневно строители з/к проходили мимо нашей столовой и жадно, с завистью вдыхали прекрасные запахи, идущие от нашей столовой, кондитерской и колбасной. Как-то я пошел в фалангу и имел разговор по этому поводу с начальником фаланги, з/к Ломакиным. Он был очень рад моему предложению и сказал, что строители будут благодарны столовой за  поддержку и со своей стороны обещают по первому нашему требованию выполнять срочно и безвозмездно всякие работы по строительству и слесарному делу. Мы расстались друзьями.

С этого дня мы хорошие нетронутые остатки от обеда, завтрака и ужина посылали безвозмездно нашим соседям. Это мероприятие  было согласовано с моим начальством. Причем мне предложили изыскать все меры к тому, чтобы поменьше было остатков. Я обещал. Но что я мог сделать, когда на базе в летнее время была только слабо просоленные кета и горбуша и изредка мясо, консервы? З/к строители были очень довольны нашими дарами. Аппетит у них был хороший, и они все съедали без остатка. Теперь они уже не проходили около столовой со злостью. Я видел, как они строем шли бодрые и веселые и радостно махали мне руками, а иногда даже покрикивали: «Привет, наш кормилец». Я смеялся им в ответ и тоже махал рукой. Если нужно было в столовой произвести какую-либо работу, починку, я звонил по телефону Ломакину, и он быстро посылал мастера. Тот с удовольствием выполнял свое задание и получал за это прекрасную шамовку на весь день. Так мы взяли под свое шефство фалангу строителей. Обе стороны были очень довольны друг другом.

Кто мог подумать, что все это хорошее превратится в зло, от которого сильно пострадает несколько невинных человек? Но таков уж наш несовершенный мир.

Глава 14

Катастрофа

Наступил долгожданный август, в середине которого должно было совершиться мое освобождение. Об этом приятном событии мне сообщили из «стола освобождений». Я ликовал, хотя не знал, куда мне ехать. Мишель рекомендовал ехать в Рязань, т.к. в Москве комната моя пропала, и к тому же мне и ему не разрешат жить в Москве. Мотивировал он свое предложение тем, что в Рязани его уже хорошо знают. Он даст мне письмо к его знакомым, где он жил, и я у них хорошо устроюсь. А там и он освободится. Он очень хвалил Рязань за ее хороший, здоровый климат, отличные рынки и т.д. Подумав над его предложением, я согласился. Мишель остался очень доволен моим согласием.

Тетя Лена, узнав, что я скоро освобождаюсь, тоже советовала мне ехать в Рязань, откуда она родом, и тоже хвалила этот город. Обещала даже дать адрес ее родственников, которые с удовольствием меня приютят. Как бы вскользь она сказала мне, что, когда она освободится, тоже поедет в Рязань и постарается во всем быть полезной мне, т.к. она одинока и очень привязана по-родственному ко мне и Мишелю. Ведь я для нее много сделал, обеспечив ей хорошую жизнь в лагере. Без меня быть ей на общих работах. Она прослезилась и расчувствовалась. Я был тронут ее теплотой и ответил ей, что со своей стороны она много хорошего сделала для меня и столовой тем, что помогла мне бороться против пьянства и воровства среди штата. В заключение своей беседы с ней я очень просил ее взять шефство над ловеласом Мишелем, не позволяя ему блядовать и разгильдяйничать. Действовать против него решительно от моего имени, заботиться о нем, всячески обслуживая необходимым. «Ведь он теперь для меня пока самый близкий человек, – горестно заметил я. – Все, даже мать, отказались от меня. Будьте же, тетя Лена, ему матерью. Он так доверчив к людям». – «Клянусь вам, М.Т., – твердо сказала тетя Лена, –  я буду смотреть за ним как за сыном и не дам его в обиду». – «Спасибо, большое спасибо». Я крепко пожал ее руку.

Новый начальник снабжения был, по-видимому, очень озабочен подысканием мне приемника. В течение двух месяцев продолжались эти поиски. И наконец на третий месяц он был найден. Это был человек маленького роста, молодой, брюнет, хромой, ходивший с палочкой. Внешний вид Николая Ивановича был приятен, интеллигентен. Но черные глаза его были очень хитры и двуличны. Говорил он тихо, вкрадчивым голоском. По его виду нельзя было предположить, что в прошлом он был осужден за большую растрату. В общем, он производил на всех хорошее впечатление.   Я встретил его тепло и доверчиво и тут же стал его вводить в курс дела. Две  недели Н.И. работал под моим руководством. Но мне казалось, что этого срока было недостаточно, и продолжал инструктировать его. Между тем, мои друзья по работе: старший повар, тетя Лена и другие – от души рекомендовали мне поскорее сдать столовую и уйти из нее. Они считали, что Н.И. очень хитрый человек и двуличный. Как бы он не подложил мне свинью! 

В середине августа была сильнейшая жара. В одно из воскресений на завтрак итееровцам была выдана жареная кета с картофелем. Как и следовало было ожидать, итееровцы закапризничали, и некоторые из них отказались от кеты. В результате на кухне осталось два больших противня кеты. Я тут же позвонил по телефону начальнику фаланги строителей Ломакину, чтобы он прислал людей за рыбой. Отдав такое распоряжение, я ушел из столовой в СКОЛП с намерением больше не работать в столовой, т.к. три дня тому назад, в четверг, я официально сдал столовую Н.И., подписав акт передачи.   С чувством удовлетворения и радости шел я из столовой, где проработал ровно один год. На душе было легко и светло. Еще бы! Через несколько дней я буду вольной птицей и никого и ничего не буду бояться! Было еще рано, и я решил посмотреть воскресное кино, а затем заняться приведением в порядок своего туалета. За два с половиной года моей работы в столовых я приобрел немало приличных вещей из одежды и обуви, т.к. получал премиальные ежемесячно в скромных размерах. Но т.к. я не пил и не играл в карты, то мне представлялось возможным покупать все необходимое для себя. Одет я был всегда прилично, но скромно и чисто. В моем гардеробе было все нужное для жизни на воле. Особенно мне нравилась моя полушелковая рубашка в голубую полоску, которую я приобрел в магазине Зейского моста. Она была оригинальна и эффектна. Был у меня также флакон духов «Ай-Петри», которые я очень полюбил за приятный аромат. Когда я вдыхал их или душился, я невольно мечтой переносился в другой, прекрасный, мир, где все было красиво и замечательно, даже люди,   и невольно улыбался счастливой мечтательной улыбкой.  Странная вещь! Прекрасные ароматы духов всегда одушевляли и облагораживали мою душу. О существовании «Ай-Петри» я узнал от Ивана Митрофановича, который любил их. От него я и узнал их название. Мы вдвоем восторгались ими и вспоминали лучшие времена.  

Как странно! В то тяжелое для меня время я придавал большое значение хорошим и красивым вещам. Они меня радовали и, повышая мое настроение, давали большое эстетическое удовольствие. Очевидно, в моей душе еще таилась тяга к жизни и всему прекрасному.

К моей радости, фильм, который демонстрировался в клубе СКОЛПа при столовой, был по содержанию своему веселый и жизнерадостный. Мне кажется, это были «Веселые ребята». Этот фильм, поднимавший дух и настроение каждого человека, даже лагерника, у нас демонстрировался очень часто, и мы по несколько раз с удовольствием его смотрели. Из кинозала я вышел вспотевший от невыразимой духоты и с удовольствием вдыхал чистый, сухой, но горячий воздух ДВК. Мне было несказанно весело, и я чуть не летел по воздуху, ощущая необыкновенную легкость во всем моем существе. А в эфире раздавался всем нам известный мотив песни «Широка страна моя родная» с припевом, звучащим иронически для нас, з/к:  «Я нигде такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Раньше этот припев меня выводил из себя своим нахальством, самодовольством. Я ругался как сапожник, мысленно проклиная эту хваленую страну, в которой могли посадить в тюрьму таких невинных людей, как я. Но теперь меня не раздражал этот наглый припев популярной песни. Он соответствовал моему настроению. Бодрым, веселым шагом направился я к своему бараку, где мне надлежало было заняться приятной работой для себя лично. На моем пути мне встречались знакомые лагерники, приветствовавшие меня и желающие со мной поболтать. Но я извинялся пред ними, что не могу посудачить с ними, т.к. должен буду подготовиться к скорому отъезду на волю. Мне отвечали шутками и пожеланиями лучшего пути.

Подходя к своему бараку, я увидел энкаведешника,  одетого по форме, вышедшего из барака, и человека, по манерам напоминавшего собой оперативника. Следом на крылечко вышел наш дневальный. Сощурив глаза от ярких лучей солнца, он всматривался в мою сторону, словно ища кого-то. Затем, заметив меня, приближающегося к бараку, крикнул энкаведешнику:  «Да вот он и сам идет сюда!»   Оба мужчины направились ко мне.  Я вздрогнул от неожиданности, все во мне похолодело,  я не понимал, что делается вокруг меня. Подойдя ко мне вплотную, энкаведешник ледяным, бесстрастным голосом спросил у меня: «Вы Голынец?» – «Да, я». – «Следуйте за нами. Мы произведем у вас обыск». – «Но в чем дело? Я ничего не понимаю», – сдавленным от волнения голосом промолвил я. «Узнаете после, когда нужно будет, а теперь идем в барак». Мы вошли в барак. Я показал им свою кровать и вещи. Проворными и привычными руками оба разворотили все мои вещи, аккуратно сложенные мной две недели назад в чемодане. Конечно, ничего компрометирующего меня во время обыска не было найдено. После обыска я подписал акт и вопросительно посмотрел на человека в фуражке с синим околышем.  «А теперь следуйте за нами. Вы арестованы. Руки, как положено, заложите назад. При попытке к бегству будете расстреляны».  Мы вышли из барака и направились к сопкам. Конвоировали меня с правой и левой сторон. На нашем пути нам встречались лагерники, с удивлением смотревшие на странное шествие. В одном месте нам пришлось пройти через плотную толпу взволнованных людей. Они о чем-то оживленно разговаривали. Я услышал такие отрывки разговоров: «А много там в ИТР отравилось людей?» – «Дурак. Не в ИТР, а в фаланге строителей. Им столовая ИТР прислала утром».  – «Чтоб заведующий столовой сам подсыпал отраву в рыбу – кто этому поверит?» –  «Зав уже вызван на освобождение». – «Виноват-не виноват, а уж ему не поздоровится. Получит катушку  как пить дать», и все в таком роде...

С ужасом я слушал обрывки этих разговоров. И вдруг в мгновение ока я понял все...  Мне стало страшно от промелькнувшей в моей горячей голове мысли: «Лагерники отравились рыбой, которую я послал утром». Я чувствовал, как учащенно билось мое сердце, и от его мощных ударов заболела левая сторона грудной клетки. Ноги как ватные вяло ступали по горячей земле. «Куда они ведут меня?» – подумал я с безразличием. Мы подошли к верхнему изолятору. «Слава богу, что меня не повели к нижнему изолятору. Оттуда уж никто не возвращался, а верхний изолятор – это не страшно». Верхний изолятор представлял собой обширную землянку, выкопанную в сопке. Там была лишь одна камера с маленьким окошком с прочной решеткой. В него обычно сажали подследственных з/к, совершивших преступление уже в лагере.

Через несколько минут меня втолкнули в маленькую камеру с двумя нарами. Я был встречен двумя узниками. Один был буфетчиком столовой, сменивший Мишеля. Его величали Жаном. Это был высоченного роста молодой верзила с крупными чертами лица и огромными ступнями и кистями рук. Своим внешним обликом он напоминал гориллу, если бы не умные, живые, плутоватые глаза и большой чувственный рот со сверкающими белизной зубами.  Второй был неизвестен мне. Внешний облик его мне напомнил типичного жулика, каких можно было видеть на родине жуликов  – в Одессе. Жан подошел ко мне в одних трусах и представился: «Честь имею представиться: Жан, бывший буфетчик,  проворовавшийся буфетчик». Второй мне не представился. Он сидел голышом на корточках на подоконнике решетчатого  окошка, выставив свой «обрезанный с прибором» на воздух, струившийся  из окошка. Жан сразу узнал меня и стал расспрашивать, что меня привело сюда. Я ему рассказал. Он сочувственно покачал головой и сокрушенно изрек: «Ну что ж, даже если вы не виноваты, все равно вам придется побыть в лагерях не меньше двух лет, а то  и еще срок дадут. Это уж, поверьте мне, одесскому жулику. Я имею пять судимостей. И уж «будьте у Верочки», знаю их все законы. А потому, располагайтесь у нас как дома. Только не ждите хорошего ужина и матраца для спанья. Здесь надо закаляться как сталь для продолжения своего извилистого жизненного пути». Эту тираду он произнес со смаком и чувством собственного достоинства. Далее он выразил свое искреннее сожаление, что я не догадался ничего принести из съестного или хотя бы папирос.  Затем, исчерпав тему для светского разговора, он перестал обращать внимание на меня и, подойдя к Мишке (своему товарищу), стал с ним непринужденно болтать об их общих знакомых в Одессе и их проделках. Вся их беседа состояла наполовину из уркаганского жаргона и была малопонятна для меня. Но по всему было видно, что Жан и Мишка были рецидивисты-одесситы, занимавшиеся кражами, грабежом и всякими аферами.

Я сел на свои нары внизу и старался привести в порядок свои мысли и чувства. В голове был ужасный сумбур. В течение нескольких минут осмыслить случившееся со мной было очень трудно. Я, как летчик, летавший в поднебесье и потерпевший тяжелую аварию – падение на землю... Кто знает, быть может, это падение окажется смертельным для меня? И я думал и думал. Всю ночь я не спал, погрузившись во мрак дум. Голова горела и была как свинцом налитая. Мои товарищи спали и даже храпели. «Счастливцы, – думал я, –  для них вот такая тюрьма как дом родной, а для меня это муки ада». Кое-как я разобрался в случившемся. Отравление могло получиться, как мне думалось, по двум причинам:  кто-либо из моих врагов (а их я не видал) подсыпал в рыбу какой-то пакости или лагерники обожрались рыбой и напились холодной воды, как они обычно делали.

Но какое это было отравление? Вот вопрос. Со смертельным исходом или просто понос и рвота?

На эти вопросы я не мог получить ответа.

Глава 15
В изоляторе под следствием

Потянулись мучительные, нудные дни безделья. В камере днем были ужасные, изнурительные духота и жара, а  воды давали очень ограниченное количество из-за боязни, что мы будем пить ее помногу, чтобы опухнуть и попасть в лазарет. Питали нас два раза в день. Утром получали свой паек: 300 граммов хлеба, немножко сахарку, махорки, днем – баланду и ложку жидкой каши. Первый день я ничего не ел от переживаний и свежих еще впечатлений  от итееровского питания. На второй день стал есть все, что давали, даже соленую рыбу. От жары и духоты не знал, куда деваться. По примеру старых обитателей стал ходить в одних трусах. Делать было нечего, заняться нечем. Пришлось или думать, вспоминать о прошлом или... слушать бесконечные похождения наших одесситов. Рассказы их были бесконечны и безмерно хвастливы. О чем мне только  не приходилось  слушать! Mне казалось тогда, что вся Одесса наполнена такими отчаянными жуликами, как Жан и Мишка.  Но я был уверен, что половина была враньем. Ночью было плохо спать: холодно, и клопы жрали нас. Пришлось спать в верхней одежде. Моя белоснежная толстовка превратилась скоро в грязную тряпку, серое галифе стало тоже грязным и потеряло вид. Брезентовые же сапоги напоминали бесформенную грязную массу. Многое я передумал в эти бессонные ночи. Но ничего утешительного я не нашел в этих думах, кроме ужасной тревоги за будущее. С нетерпением ждал я допроса.

Только на седьмые сутки меня отвели в 3-ю часть для допроса. Это было вечером. Никто из знакомых не попался мне навстречу. Я почему-то надеялся увидеть Мишеля или тетю Лену. Но... их не было нигде. Меня ввели в большой чистенький кабинет следователя. Он сидел за столом с лампой под зеленым абажуром. В кабинете было приятно и уютно. Со стены смотрел сощуренным взглядом Сталин. Мне было предъявлено обвинение с перечнем ряда различных статей (включая 58-ю),  по которым я обвиняюсь.

Я обвинялся в умышленном отравлении людей с контрреволюционной целью. Мой лоб и все тело покрылись обильным потом от охватившего меня волнения. Я, казалось, терял самообладание, и голос следователя слышался где-то далеко-далеко. Мне становилось дурно. Закружилась голова. Я качнулся в сторону и чуть не упад. Следователь поднялся и дал мне стакан холодной воды. Я жадно выпил воду, но зубы звонко отбивали при этом дробь о тонкий стакан.  Я пришел в себя и напряг всю свою волю, чтобы быть «в форме». Твердым, глухим, не своим голосом доказывал я следователю нелепость моего обвинения, считая, что отравление было случайным из-за жары или кто-либо из моих врагов навредил, подсыпав в пищу отраву. Следователь требовал назвать фамилии лиц, которых я мог подозревать в этом злодеянии. Но я молчал... таких врагов я не мог назвать. Следователь выходил из себя (или просто делал вид), кричал на меня, ругался, требуя, чтобы я сознался. Наконец так рассвирепел, что чуть было не ударил меня кулаком по лицу (хорошо, что я вовремя отшатнулся в сторону). Я жестко сказал ему: «Если вы будете мне грозить и лезть драться, я ничего не буду говорить, откажусь давать вам показания».  Его всего передернуло от моих слов. Он прошипел со злостью: «Я тебя расстреляю как собаку, сволочь ты, контрик». Я, помолчав, сказал: «Кулаком не возьмете меня»  – и замолчал. Тогда он позвонил в звонок. В комнату вбежал охранник. «Взять эту сволочь отсюда и отправить в изолятор на 300 граммов хлеба и кружку воды  на трое суток».

Меня вытолкали за дверь и под сильной охраной повели в нашу камеру. От нервного потрясения и напряжения нервных сил, я ослабел и спотыкался в темноте на каждом шагу. Охранники под руку поднимали меня и тащили к сопке. ...Была темная красивая черная ночь с миллионами ярких звезд в небе. Воздух был чистый, прохладный. А в эфире артист пел: «Широка страна моя родная».  

Эту ночь я спал крепким, изнурительным сном, насыщенным кошмарами. Я кричал во сне. Жан проснулся, спустился с нар ко мне и тряс меня, пока я не пришел в себя. «Ну что, Михаил, били тебя? А?»  – «Нет, – прошептал я,  – пытались, да неудачно». – «Не наговорил на себя?» – продолжал расспрашивать Жан. «Нет». – «Ну, молодец. Смотри не раскисай, а то тебя угробят эти сволочи. Старайся уснуть и не горюй. Все обойдется. Главное, не раскалывайся». – «Не расколюсь, Жан», – уверенно ответил я. Затем во мраке ночи я слышу, как он нашептывает Мишке: «Ну и блядь, следователь! Заставил подписать его, что он отравил людей нарочно. Ну и подлюга! Эх, я бы вот таких следователей передушил собственными руками». А я все-таки уснул...

Утром к нам зашел начальник изолятора. Это был довольно молодой человек приятной наружности, сильный, веселый, с юмором. «Ну, как поживаете, молодые люди? – послышался его зычный веселый голос,  – надеюсь, вы не жалуетесь на нашу кормежку, на куриные бульоны и бифштексы по-гамбургски, а?» – И он сочно засмеялся. Наши урки заявили ему какие-то свои претензии. Увидев меня, он воскликнул: «А, новенький? Как твоя фамилия?» –  «Голынец». – «Вот так штука, – удивился он, –  как же ты попал сюда после допроса? Ведь тебя следователь велел посадить в сырую одиночку на 300 граммов хлеба и кружку воды?»  Я ответил: «Не знаю, вам виднее. Правда, следователь приказал охране отправить меня на хлеб и воду, но об одиночке он не говорил». – «Чудак-человек! В общем изоляторе этот режим невыполним. Охрана перепутала, или пожалела тебя, вот и водворила тебя на старое место».  Он задумался и был в нерешительности, что со мною делать. Но это на миг. Затем он засмеялся озорным смехом: «Ин, быть по-твоему. Оставайся тут и пользуйся всеми благами, но... (и он строго посмотрел на меня) следователю своему  – ни слова, слышишь, ни слова! Ну их к черту! Пересаливают часто». Я дал слово, что буду нем как рыба. «А кто это ко мне приходил с просьбой передать тебе жратву: пожилая некрасивая баба и красавец мужчина?» Я объяснил. «Не обижайся, передачу принять от них я не могу, пока не закончится следствие, и нарушать этот закон не собираюсь. Иначе сам буду посажен в изолятор, только не в верхний, а в нижний. Так что потерпи». С этими словами он покинул наш изолятор.

От вчерашней сцены допроса на душе у меня было особенно тяжело. В сущности, я не знал всю правду о случившейся катастрофе: сколько умерло человек, сколько было отправлено в лазарет? Следователь обходил молчанием эти вопросы. Он умышленно скрывал от меня истину, намереваясь терроризировать меня и вырвать признание в своей вине, это ясно как день. Но как, каким способом  узнать всю правду, я не мог сообразить. Для того, по-видимому, меня и посадили в изолятор.

Размышляя о моем «деле», я решил напрячь все свои силы, физические и душевные, чтобы не поддаться всяким ловушкам, расставленным следователем, и гнуть свою линию до конца: «Не отравлял сам, а почему так получилось – не знаю». В противном случае ретивый следователь даст мне срок или «вышку». Я сознавал, как трудно будет мне бороться со следователем, но другого выхода не видел. И вдруг счастливая случайность – и на горизонте моей жизни внезапно прояснилось. 
На второй день после моего допроса к нам в камеру посадили... бывшего охранника СКОЛПа из нижнего изолятора за чрезмерную его болтливость. Это был добродушный парень. Я мигом подсел к нему и стал опрашивать его, что слышно в СКОЛПе об отравлении фаланги. Охранник охотно рассказал об этом событии и о слухе, циркулировавшем по этому поводу. Оказывается, что при отравлении не было ни одного смертельного случая, но человек пятнадцать было срочно положено в лазарет. Из них на второй день было выписано человек восемь, а семь человек пролежало в лазарете не более четырех дней. Об этих восьми человеках говорили, что они попали в лазарет «под шумок» во время этого переполоха, чтобы отлежаться в хороших больничных условиях.

В общем же все твердили о том, что никакого фактически отравления здесь не было, а просто лагерники-строители обожрались рыбой, т.к. съели ее довольно много, притом в сильную жару, а затем напились сырой холодной воды. По этим причинам у обжор появился понос и даже рвота. Но, т.к. теперь время тяжелое и везде начальство склонно видеть контрреволюцию и вредительство, бамлаговское начальство решило поднять шумиху вокруг этого дела и, если возможно, даже устроить процесс. По моему делу, рассказывал охранник, привлекается немало людей с различными обвинениями. Но масса лагерников мне сочувствует, считая, что я вовсе не виноват в этом деле.

Я с большим вниманием выслушал информацию охранника. Она для меня представляла большую ценность. Теперь мне стала ясной картина этого пресловутого отравления, которым так усердно пугал меня мой следователь, У меня были на руках хорошие данные по моему делу, говорящие в мою пользу. Надо только умело ими воспользоваться.

Через три-четыре дня меня снова повели к следователю. Был поздний час. Следователь посмотрел на меня испытующим оком, чтобы убедиться в том, насколько была измождена и обессилена его жертва. Но т.к. по моему лицу он не увидел ожидаемой перемены, нахмурился. Началось, как говорится, переливание из пустого в порожнее. Снова те же вопросы, те же стереотипные угрозы. Я стал выходить из себя. «Зачем вы мне задаете те же вопросы и ничего нового мне не говорите по моему делу? – с раздражением сказал я. – Вы ловите меня на слове, что ли? Надеетесь, что я буду наговаривать на себя всякие небылицы? Не будет этого, слышите – не будет. Я невиновен».  Последнюю фразу я произнес в повышенном тоне и с большим раздражением. Следователь вскочил как ужаленный со стула и, стукнув что есть силы кулаком по столу, гаркнул на меня: «Молчать, сволочь!» Затем сел на стул, тяжело дыша. Позвонил, чтобы дали покушать. Взял папиросу и закурил, не обращая на меня никакого внимания. Я сидел, насупившись, смотря вдаль. Принесли прекрасный салат, холодную закуску, издающую сильный аромат, затем горячий бифштекс по-гамбургски с яйцом (который я сильно любил), стакан крепкого горячего чая с лимоном и пару пирожных.

Вся эта роскошная закуска была живописно водружена на стол следователя. Мой мучитель, выкурив папиросу, тщательно высморкался в надушенный платок и медленно выпил стакан боржома, стоявшего здесь на столе. Затем не спеша пододвинул к себе вазочку с салатом и со смаком стал его уничтожать, громко чавкая. Далее он с наслаждением стал расправляться с розовыми бутербродами, пока не уничтожил их все до одного. После этого была сделана небольшая передышка, во время которой энкавдешник несколько минут смотрел пред собой тупо куда-то вдаль мимо моей физиономии. Затем снова выпил стакан боржома. Двухминутная пауза. Я сидел, потупив глаза, смотря на пол. Совершенно рефлекторно, помимо моей воли, изо рта текла слюна. Щекочущий запах, испускаемый роскошной закуской, меня выводил из себя. Мне казалось, что еще миг – и я не выдержу изощренной пытки этого садиста и, как зверь, брошусь на него и задушу, а после наброшусь на эту жратву и сожру ее в один присест. Я весь был во власти этой ярости. Искоса поглядывая на стол, я убеждался в том, что все яства исчезали в утробе этого мучителя.

От напряжения физического и нервного я впился правой кистью в левую с такой силой, что трещали пальцы левой руки, этим самым я отвлекал свое внимание от главного – от еды.

Но вот все уничтожено. На столе остались лишь тарелки с объедками. Боржом был выпит, чай тоже. Следователь тяжело отдышался, сладко потянулся на своем полукресле и снова закурил. Он медленно, с наслаждением пускал в воздух красивые дымные кольца, любуясь ими, забыв обо всем мире, не замечая сидящего около него в двух шагах несчастного з/к, жадно,  горящими глазами смотревшего на стол. Он весь был в наслаждении. Так ли? А быть может, он просто тонкий палач, решивший поиздеваться над своей жертвой? Кто знает.  Но в эти минуты я ненавидел его всеми фибрами души, и, если бы я был у власти, я жилка по жилке  вытянул бы из его мерзкого тела, и вопли его доставляли бы мне большое наслаждение.  Так безгранично ненавидел я эту бездушную тварь. Знал ли он об этом? Конечно, знал. Иначе бы он не разыгрывал эти комедию предо мной.

Мельком я посмотрел на карманные часы, которые показывали уже пять минут десятого. «Значит, перерыв у нас длился 45 минут!» –  с негодованием подумал я. «Ну, вот и хорошо! Подкрепившись, можно будет продолжать наше дело!» – сказал смачным голосом следователь, и он пододвинул к себе папку моего «дела». «Итак, опрос свидетеля показал, что у тебя не было врагов и никто не был зол на тебя. Это хорошо, но не совсем.  Значит, ты сам отравил людей? Так?»  – «Нет, не так!  – запальчиво ответил я.  – Я никого не отравил и не думал травить, т.к. хотел уехать скорее домой. Строители не отравились, а обожрались, т.к. съели много рыбы и напились холодной воды. От этого у них появились симптомы отравления. А вы мне хотите «пришить» дело».  – «Как ты смеешь оскорблять судебное лицо, мерзавец!»  – заорал на меня следователь, и руки его сжались в кулаки. «Я не оскорбляю вас, а говорю, что вижу. Покажите мне письменный анализ их рвот. Тогда будет видно, кто прав: я или вы. Почему вы не показываете мне эти вещественные доказательства? Покажите их!»  Все во мне кипело от несправедливости и пристрастности следователя.  Сильный стук кулака по столу. Графин с водой покачнулся и чуть не упал со стола. На меня воззрились злые, налитые кровью глаза следователя: «Когда нужно будет, я покажу тебе этот анализ, а теперь его нет. Ждем из Хабаровска, но и без него все ясно», – зло прошипел он. Я молчал, долго и упорно не отвечая на его вопросы. Наконец я сказал, отчеканивая каждое слово: «Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы, пока не покажете мне анализы из Хабаровска».  Снова стуки по столу и плошадная ругань. Следователь выхватил револьвер из кобуры и взвел на меня дуло. «Пристрелю как собаку!»  – заорал он. Я сидел окаменевший. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. Я ничего не боялся, т.к. считал себя правым.

Медленно, не спеша, револьвер был положен в кобуру, и та же рука нажала кнопку звонка. Вошел охранник. «Отправьте этого контрика в изолятор на пять суток строгого».

Меня повели обратно в мою резиденцию. Опять был красивый вечер, но прохладный. Наступала осень. Лагерь весь был в огнях. Из кинозала шли возбужденные лагерники. Жизнь текла своим чередом.

Глава 16
Рассказ охранника Сергея

Охранник Сергей оказался добрым и словоохотливым парнем. Я спал с ним рядом. Мы подолгу с ним шептались на своих нижних нарах, тогда как Жан и Мишка наверху резались в карты, либо трепались, либо проветривали «свое шевро на яйцах», сидя у форточки. У нас было все-таки душно. Эти двое урок считали себя здесь хозяевами и потому никому не разрешали быть на верхних нарах и дышать кислородом. Он предназначался только для них.

Как-то, беседуя о том, о другом, Сергей мне рассказал, как в нижнем изоляторе расстреливали тех особо важных политических, которые за недостатком  места в нижнем изоляторе, содержались в бараках СКОЛПа под особой охраной.  Я уже рассказывал, как этих несчастных, связанных, с кляпами во рту, как дрова, бросали в грузовые машины, увозя их в нижний изолятор. Сергей как охранник принимал участие в их расстреле. «Перед началом массового расстрела, – рассказывал Сергей, – неподалеку от изолятора силами его з/к были вырыты две огромных глубоких траншеи на 100 человек каждая. Поздно вечерам к изолятору стали прибывать шикарные легковые машины с начальством Бамлага. Среди них был начальник 3-го отдела Шервуд. Все они с погонами и маузерами наготове ждали прихода первой машины с з/к. Был также наготове целый взвод охранников с винтовками и погонами. Начальство сновало взад и вперед, а затем все двинулись к вырытым траншеям. Но вот вдали с сопки стала спускаться вниз грузовая машина.  Фары ее ярко горели в темноте. Она остановилась. Из кабины вышел сопровождающий машину энкаведешник и направился к начальнику З-го отдела с рапортом. Затем начались приготовления к расстрелу. Из машины, как неодушевленные предметы, стали выгружать связанных з/к.  Их небрежно бросали с размаха в одну сторону по одному. Когда все тюки были выгружены, прокурор наспех вполголоса небрежно прочитал приговор. Караульный взвод, который должен был осуществлять расстрел, был наготове и ждал приказа. Но его не последовало. Вдруг как по команде на связанных з/к набросилась, как волки, группа начальства с револьверами в руках.  Они стали с остервенением нещадно избивать несчастных рукоятками наганов, сапогами, ударяя по лицу, зубам и грудной клетке. У некоторых з/к выскочили изо рта кляпы, и они кричали от боля и страха. Крики и вопли огласили всю местность. Эти вопли еще больше поднимали ярость у этих садистов. Они становились на груди несчастных, плясали на них, издавая крики ярости и исступления. Грудные клетки трещали от сапожищ этих туш, и жертвы умирали. Лилась кровь ручьями из грудей, ртов, ушей. Ее потоки еще более увеличивали злобу мучителей. Они издевались над несчастными как только могли. А мы, охранники, стояли вдали и с ужасом смотрели на этот кошмар, ожидая команды прикончить несчастных. Многие из нас  дрожали от негодования. Начинался рассвет. Вдали были ясно видны изуродованные люди, и группы их напоминали картину «Мамаево побоище». Когда начальство вдоволь насытилось запахом крови и мучениями жертв, нам было приказано приступить к расстрелу, но не так, как положено. Начальники отошли от жертв и отчаянно закурили, а мы подошли к полутрупам и стали в упор стрелять в голову каждого, избавляя их от страшных страданий. Вопли и крики становились слабее. Когда последний был расстрелян, все стихло... Подошла вторая машина, третья, четвертая, и затем уж я потерял счет им. И всякий раз наши начальники подходили к новым жертвам, избивали их, а мы заканчивали это грязное дело.  Пока не было расстреляно 200 человек.

Но я заметил, что по мере прибытия новых з/к силы наших начальников ослабевали и они уже не так  рьяно издевались. К тому же не было времени, т.к. подходили новые машины с заключенными. Расстрел начался с 10 часов вечера, а закончился лишь в 9 часов утра. Когда из-за сопок выглянуло яркое солнце, расстрел подходил к концу. Я посмотрел  на это небольшое поле и ужаснулся. Оно было все пропитано кровью. Лужи крови. Кучи кала. Выбитые зубы, вонючие лохмотья с отдельными частями тела.  Все это – следы ужасного, бесчеловечного преступления…  А вдали стояла группа начальства во главе с самим Шервудом.

Когда я посмотрел на их лица, меня всего передернуло от отвращения. Лица были иссиня-бледные, с большими мешками под глазами. Глаза холодные, как у медуз, безжизненные, потускневшие. У  некоторых был тик. Смех их был нервическим, неестественным, деланным. Рука дрожали. Посмотрев на них, я подумал, что печать жестокости и злодеяния легла на их лица, что-то ужасное, что они делали здесь, противоестественно и требует возмездия. После всего виденного я стал сам не свой. Прежняя моя ретивость в  работе пропала, и я стал работать лишь бы как. И вот теперь мне грозит срок, а до конца моей службы осталось лишь  полгода».

Мне стало до боли жалко Сергея. Я успокаивал его, но в душе знал, что ничего хорошего ему ожидать не приходится, если он на подозрении и попал в изолятор.

Рассказ Сергея меня потряс своей жестокой правдой. У меня росло убеждение в том, что энкаведешники – это садисты. Свою наклонность к этому пороку они удовлетворяют в своей специфической работе. Здесь перед ними открывается широкое поле и возможность предаться полностью своему ужасному пороку.

Глава 17

На штрафную
Тянулись мучительные дни, недели вынужденного безделья, ожидания, голода в ужасном изоляторе. Меня упорно не вызывали на допрос. Мне думалось, что мой следователь потерпел фиаско в своих потугах создать из моего маленького дела сенсацию. Факты – упрямая вещь, а они явно говорили в мою пользу. Все чаще и чаще до меня доходили слухи о том, что анализы из Хабаровска показали   отсутствие в рвоте и кале каких-либо ядовитых веществ. Следовательно, никакого отравления здесь не было,  просто люди обожрались. Получилась острая реакция ​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​-  люди прихворнули. Об этом, конечно, следователь не мог мне сказать, т.к. это подорвало бы его авторитет, и он предпочитал молчать в тряпочку. А дело, заведенное на меня, пришлось бы прекратить.

Но почему он не объявляет мне об этом? И снова в моей душе появлялись сомнения. Между тем изолятор наполнялся новыми людьми. Сюда попал начальник фаланги, где произошло отравление, а также их лекпом. Почему? За что? Они и сами не знали. Жан и Мишка оставались по-прежнему хозяевами камеры. Их распоряжения, замечания были законом для всех. Я задавал себе вопрос: почему в таких случаях неизбежно главенствует зло над добром? На этот вопрос я не мог дать правильного ответа. Но мне кажется, потому, что зло всегда проявляется нагло и смело, а грубая сила большей частью побеждает добро в нашем мире. Так получилось и у нас в изоляторе. Этим двум уркам ужасно надоело сидение в изоляторе, где нельзя развернуть свои способности. Скука одолевала их. Когда стали прибывать новенькие, Жан, как ищейка, нюхал своим носом,  нельзя ли от кого-либо из них поживиться. Если такие находились, их втягивали в карточную игру на деньги, одежду. Как правило, обыгрывали, конечно, Жан и Мишка, и жертва порою оставалась в одном белье. Так было с охранником Сергеем. Долгое время он увиливал от игры, но затем пришлось сдаться, т.к. урки стали придираться к нему. Как и следовало ожидать, в процессе игры я видел, как таяли вещи Сергея. И вдруг я слышу, как на верхней наре поднялся большой скандал. Охранник уличил жуликов в шулерстве и возмущенно ругал их. Сначала Жан растерялся было и стал успокаивать его. Но Сергей не слушал эти уговоры, а еще больше разъярился против них. И вдруг вижу, как Жан набрасывается на Сергея и начинает его бить. Сергей тоже не зевал и залепил несколько оплеух Жану. Жан соскочил с нар, быстро отломал доску от нижних нар и бросился было на Сергея. Но тут я, наблюдавший эту безобразную сцену, подскочил к ним и, встав между Жаном и Сергеем, принялся уговаривать Жана прекратить драку. Он пытался вырваться, но подоспели другие товарищи и их кое-как растащили.

У обоих были большие синяки на лице и под глазами.  Удивительно то, что Жан и Мишка не мстили мне за подобные вмешательства, т.к. знали, что я был прав. Многие проигрывали этим жуликам пайки, даже баланду за 3 дня вперед. Тогда я вмешивался в эту историю и требовал, чтобы Жан не позволял себе играть с таким человеком, иначе он может свалиться с ног от голода. Игра производилась строго секретно, иначе всем   нам влетело бы за такие деяния. 

А время двигалось вперед. На дворе стало уже прохладно по-осеннему, т.к. настал сентябрь.  На подоконнике Мишка уже более не грел свое «шевро» и не валялся нагишом на нарах вместе с Жаном, а кутался в свое скудное тряпье. На допрос как-то был вызван Жан. Шел он к следователю радостно и бодро. Но возвратился он далеко не победителем: хмурый и злой. Своему Мишке он сказал шепотком, что он дал маху и «раскололся». Следователь его ловко объегорил. С этого дня он стал особенно придирчивым ко всем и раздражительным.  Куда девались его внешний лоск, вежливость и корректность? С горечью я убеждался в том, что он превращался в обычного бандита-урку, стремящегося поживиться на чужой счет.

И вдруг в один из холодных сентябрьских дней пришел к нам начальник изолятора и объявил, что кое-кого отправит он в этап по распоряжению 3-й части. И он стал вызывать нас по списку. Первого вызвали меня, затем Сергея, начальника фаланги, и других. Но, слава Богу! Мишку и Жана не вызвали. Они остались хозяйничать. На улице меня уже поджидали бледный растерянный Мишель и тетя Лена с красными от слез глазами. Начальник разрешил им подойти поближе и вручить мне передачу. Мишель мне сунул в руки небольшую сумку с вещами и мое полупальто, а тетя Лена передала мне буханку хлеба и другие продукты. Я поблагодарил их, расцеловался с ними и пошел в свою группу. Там уже формировалось чуть ли не полфаланги людей, преступивших закон уже в лагере. Нас всех плотным кольцом оцепила охрана с собаками. Когда все было готово, мы по команде построились по четыре человека и, сопровождаемые усиленным конвоем, зашагали в санпропускник. Мишель и тетя Лена стояли у сопки и приветливо махали нам,  прощаясь, быть может, навсегда... Слезы невольно лились из моих глаз. Я прощался с близкими мне людьми.

Удивительно, что, встретившись здесь, мы не произнесли друг другу ни одного слова. Мы без слов понимали и читали мысли друг друга.  И что можно сказать утешительного при таком ужасном расставании? Ничего,  ибо мое будущее скрылось во мраке осенней ночи...

Через два часа мы прошли нашу вахту и стали постепенно отдаляться от нашего СКОЛПа, где в напряженной работе прошли два года моей лагерной жизни. Прощай, СКОЛП! Увижу ли я тебя когда-либо или погибну в одном из бамлаговских лагерей? «А ну! Не разговаривай в строю», – орал во все горло начальник конвоя, несясь мимо нас на вороной лошади. Мы замолкали  на минуту, а потом снова и снова разговаривали. Всех нас интересовал один вопрос: куда нас отправят – далеко или близко? Но скоро этот вопрос разрешился. Нас повели не на станцию, а в сторону.  Значит,  в близлежащую штрафную фалангу, решили мы. И нам стало как-то спокойней. Не хотелось удаляться далеко от СКОЛПа. Все привыкли как-то к нему.

Механически перебирая ногами, я думал о своей судьбе. Что она готовит мне в будущем? Сейчас я был рад тому, что нахожусь среди природы. От этого, вероятно, и мысли мои стали менее тяжелыми. Хотя я знал, что нас ведут на штрафную фалангу, где будет жить очень тяжело, но меня успокаивало то, что эта отправка знаменовала собой прекращение моего дела, и следовательно, отпадет вопрос о новой статье, а это уже хорошо. Но с другой стороны, было ясно, что освобождение мое будет отложено на один-два года. С меня могут просто снять все заработанные мной зачеты, т.е. два с половиной года,  и я должен буду этот срок отработать. Конечно, это малое утешение для меня, но могло быть хуже, если бы я проявил малодушие при допросе следователем и подписал бы то, что он требовал. Я, безусловно, получил бы срок, и притом немалый, а может быть, и вышку. Мысленно я благодарил свою судьбу за то, что она укрепила во мне мужество и решимость быть стойким до конца.

Глава 18

Работа на карьере

Поздним вечером мы наконец достигли места своего назначения. Совершенно не помню, где была расположена наш штрафная фаланга, знаю только, что она находилась на этой стороне р. Зея. И все ее обитатели (з/к) размещались в двух больших старых и неуютных бараках. На следующее утро всем новоприбывшим было объявлено, что они будут работать в ночной смене на карьере. Работа будет заключаться в погрузке в вагоны желтого песка для трассы. Объявили нормы выработки. Мы приуныли, так как знали, что эта работа очень тяжелая, и к тому же в ночное время. Некоторые из нас стали поговаривать об отказе от работы, но затем решили попробовать поработать. 

В 11 часов ночи нас под усиленным конвоем повели в карьер. Он находился в 30 минутах ходьбы от фаланги. Дневная смена заканчивала свою работу. В середине карьера проходила узкоколейка, где сейчас стояли товарные вагоны и площадки, наполненные желтым песком.  Увидев  новичков, дневная смена под командой охранников стала собираться в одно место. Работяг было человек восемьдесят. «Здорово, новички! – приветствовали они нас. – Решили нам помочь? Ну что ж, дело хорошее.  Узнаете, почем фунт лиха», – и они невесело засмеялись.

Мы их тоже поприветствовали, но затем угрюмо замолчали, посмотрев на них. Все они, очевидно, работали обнаженными по пояс, хотя было уже холодно. Становясь в строй, работяги быстро напяливали на свои мокрые от пота тела старые лагерные гимнастерки. От их разгоряченных и потных тел валил пар. Все были худы, а некоторые измождены до предела. Впечатление у нас от кадровиков сложилось нехорошее. Сразу видно, что кормят плохо, а работу требуют.

Но вот их увели. Остались на карьере только мы, новички. Помощник нач[альника] труда разбил нас на бригады и приказал приступать к работе. Каждому из нас были даны большие тяжелые совковые лопаты, которыми мы должны были захватывать песок и со всего размаху  бросать в вагон или на площадку.  Казалось бы, чего проще? На самом деле это не так. Вес лопаты с песком был огромен – около половины пуда. Для того, чтобы песок попал в вагон, надо было сделать большой размах этим грузом и  сбросить песок в вагон. И сколько таких бросков должен бросить каждый за 12 часов работы, чтобы выполнить свою норму?! Нужно быть простым автоматом, а не человеком. Сделав несколько таких бросков, я уже обливался потом и стал задыхаться от усталости. А охрана и бригадир орали во все горло: «Давай, давай, штрафники!  Это вам не у бабки на печке!» 

Поработав час на такой непривычной работе, я почувствовал, что стал выдыхаться. Ладони моих рук горели как в огне от трения рукоятки лопаты. Намечались мозоли. Курильщикам не разрешали курить более одного раза за час. Я хоть не курил, но пришвартовался к курильщикам и отдыхал. Прошло несколько минут, и охрана уже орала: «Давай работай. Нечего дурака валять!» По-видимому, здесь на штрафных фалангах охранники не только стерегли нас от побега, но и были погонялками. Чувствовалась штрафная обстановка. С каждым часом становилось все труднее работать. В руках не было силы. В теле чувствовалась невероятная слабость. Пот лил со всех нас ручьями. Постепенно каждый из нас сбрасывал с себя лишнюю одежду. Многие оголялись по пояс, и от них валил пар. А охранники и бригадиры то и дело понукали. В ответ им раздавался отборнейший мат. Но это  было в первые часы, когда у всех были еще силенки. Когда же к концу рабочего дня все обессилели и не осталось энергии даже для ругани, на карьере стало совсем тихо. Никто не собачился с охраной, а лишь хриплым голосом матерился про себя. 

Ругань, мат  (я убедился) – вернейшее средство для нервной разрядки человека в момент сильнейшего напряжения нервных и физических сил. Они смягчает страдания человека и горечь его утраты. Я тоже стал материться. Я заметил, что после такой разрядки на душе становилось как-то легче и работалось веселей.

Рассветало.  Заалел восток, и на горизонте робко появилось красное солнце. А мы работали и работали. Некоторые из нас сидели на песке понурые и обессилевшие от ночной изнурительной работы. Они «погрузились в нирвану», не обращая внимания на крики охранников и бригадира. Им было все равно. Но я еще крепился, хотя чуть ли не валился наземь от усталости, боли в руках и тупой головной боли (вероятно, от бессонной ночи). Я знал, что сдаваться нельзя, иначе погибнешь. В конце концов, рассуждал я про себя, можно будет втянуться, привыкнуть к работе. И я тянулся за другими. Когда минуло десять часов нашей адской работы, но нас упорно не отпускали, твердя о том, что мы как штрафники должны работать двенадцать часов,  мы взбунтовались в буквальном смысле.

Без всякой руководящей, организационной силы наши бригады одновременно отказались от работы, требуя к нам начальника, с которым мы хотели говорить. Наш бунт озадачил охрану. Охрана ощетинилась и стала подходить поближе, наведя на нас автоматы и винтовки. Между тем бригады побросали свои лопаты и пошли в строй, чтобы вместе идти в бараки. Охранники стали твердо наступать на нас, сжимая  вооруженное кольцо. «Разойдись по бригадам, а не то стрелять будем», – заорали они. Некоторые ретивые пытались разбить наши ряды. Но не тут-то было. С нашей стороны поднялся такой злобный вой и попытка вступить в рукопашную, что храбрые охранники быстро ретировались, оставив нас в покое, но не разжимая своего кольца. Мы рычали, как звери, на весь карьер, и рев наш отдавался  мощным эхом. Требовали начальника фаланги. Охрана была в нерешительности. Как быть? Вызвать сюда начальника было с их стороны опасно: как бы чего не вышло!  И начальник охраны стал советоваться с помощником нач[альни]ка фаланги по труду. А мы кричали, ругались. Откуда только появилась у нас такая сила? Наконец начальство столковалось и объявило нам свою волю: в первый день   работы на карьере решено было допустить «слабинку», работать 10 часов, но дальше мы обязаны были работать все 12 часов.

Мы заорали, что это не пройдет! Добьемся 10-часового рабочего дня у начальника.  Охрана притихла и дала команду строиться. Мы быстро стали в строй, захватив с собою слабосильных, поддерживая под руки. Таких было человек десять.  Обессиленные, мокрые от пота, но радостные, что добились своего, шли мы по пыльной дороге в свой барак. Да! Великая вещь – сознание  коллективной силы и сплоченности!

Трудно себе представить, но мы все-таки добились от начальника  фаланги его согласия на то, чтобы работать в ночную смену 10, а не 12 часов. Я не помню, как это получилось, но начальник дал свое согласие. Мотивами к этому были: 1 – ночная работа,   2 – большая тяжесть работы и высокие нормы. Однако добиться чередования работы ночной и дневной нам не удалось.

Итак, мы работали в ночное время. Без ужаса не могу вспомнить эти изнурительные ночи. На второй день работы у меня и большинства из нас на ладонях появились ужасные мозоли, и даже кровяные. Лекпома не было. Кое-как мы бинтовали их имеющимися у нас тряпками и, отчаянно стеная, работали, чтобы заработать горбушку хлеба. Но мне удавалось зарабатывать лишь 400 граммов хлеба. Приварок был очень плохой: утром баланда, в обед баланда и ложка каши. С каждым днем ряды работяг редели. Одни обессилевали и делались отказчиками, получая 300 граммов, другие становились ими, т.к. попросту не хотели работать. Мы пытались на них воздействовать, но напрасно, т.к. они были «идейными» отказчиками. За три недели нашей непосильной работы мы потеряли  половину нашего состава. 

Привычка – великая вещь,  говорит  русская пословица! Нам казалось, что мы никогда не выдержим такого ужасного труда и плохого питания и подохнем. Оказывается, даже я и то втянулся в работу и не имел ни одного «отказа». Руки у всех  сильно огрубели, и мозоли зажили. Кожа на ладонях стала дубленая. Правда, от паршивых харчей мало было силы, но я научился у других экономно расходовать ее, работая не спеша, спокойно, вразвалочку. Но на меня надвигалась беда с другой стороны. От постоянного напряжения всего тела и тяжелого труда у меня в заднем проходе появились боли и зуд, а впоследствии я убедился в том, что у меня появились снаружи и внутри большущие геморроидальные шишки. Они сильно кровоточили и причиняли мне большие страдания. На карьере в моей бригаде работал лекпом фаланги строителей, из-за которой я попал на штрафную. Это был сумрачный рыжий мужчина средних лет. Мы частенько с ним сетовали на свою судьбу, пославшую нам такие испытания за нашу, в сущности, доброту к з/к. Я был в недоумении – за что же упрятали его сюда?  Но у нас на Руси ведь всегда так делается в таких случаях. Дескать, лес рубят – щепки летят.  Он мне много интересного рассказал. Оказывается, в моем деле много мне «подговнял» мой заместитель Николай Иванович. Вместо того, чтобы спокойно дать объяснение начальству по поводу случившегося несчастья, он прежде всего счел нужным оправдать себя,  возложив ответственность на меня. И тут он, по-видимому, изрядно наврал и запутал дело. Этим трус «выгородил» себя, но погубил меня и других невиновных людей. Дмитрий Петрович, так звали лекпома, считал Николая Ивановича большим виновником наших бед. Такого мнения держались все мои друзья и соратники по работе. Они очень сочувствовали  нам, особенно мне.

От этой информации Д.П. в моей душе стало радостно и тепло. Все-таки я не был одинок, меня понимали, сочувствовали и любили. Как это много значило для меня, потерпевшего в жизни такое фиаско!   Я был очень рад и благодарен Д.П.  за его пространную информацию о моем деле. Когда тема по интересующему нас вопросу была исчерпана, я рассказал Д.П. о своем недомогании. Лекпом осмотрел меня и сказал, что я имею в острой  степени геморрой, против которого он рекомендует единственное доступное средство в наших условиях  –  частый массаж снегом геморроидальных шишек. Пока же, за отсутствием снега, следует почаще промывать эти места очень холодной водой. Я от души поблагодарил его за совет. С этого момента мы с удовольствием беседовали друг с другом обо всем. Я был не одинок.

Глава 19

Дантов ад

Наш начальник, видимо, был недоволен собой за то, что уступил нам в укорочении рабочего дня с 12 часов на 10. Поэтому он решил наверстать упущенное – показать свою силу над нами. Он стал часто навещать наших больных и отказчиков в работе в наше отсутствие, ругал их и грозил отправить в зону отказчиков, подвластную ему. Зона эта представлялась всем з/к адом. В ней содержались подонки, отребье всего нашего лагерного общества: рецидивисты, убийцы и бандиты, потерявшие человеческий облик. Они были «идейными» отказчиками, отказывались работать. В день получали 300 граммов хлеба и один раз баланду. Как они существовали, трудно сказать, но существовали. Все эти отпетые люди содержались в большом старом бараке, находящемся в открытой степи без единого деревца. Барак был опоясан семью рядами проволочных заграждений и напоминал собою большую мышеловку. Между рядами заграждений было расстояние не больше трех метров. Во второй линии заграждения находилась уборная, куда под наблюдением охраны с вышки ходил каждый з/к. Вокруг барака на вышках были часовые и охранники с пулеметами. От каждого из них шли телефонные провода к начальникам фаланги и охраны. Кроме того, на вахте  барака была охрана и будка с собаками. Вся зона ярко, до слепоты в глазах, освещалась в ночное и темное время огромными прожекторами. Вот так чисто внешне выглядела эта пресловутая зона отказчиков.

С каждым днем количество больных в нашем бараке увеличивалось.  Впрочем, настоящих больных из них было мало. Большей частью это были «доходяги», т.е. обессиленные от адской работы и систематического недоедания лагерники. Они потеряли силы и не могли уже работать наравне со здоровыми и потому получали паек отказников, т.е. 300 граммов. Таким образом, бессознательно начальство фаланги вело их к физической гибели. Мы очень жалели их, зная, что в любой момент каждый из нас вот так обессилит и очутится в таком же положении. Но что мы могли сделать  для облегчения их участи, если получали, работая, не более 500 граммов хлеба? Только выражали им свое сочувствие и были ласковы с ними. Что же касается «идейных» отказчиков, мы их презирали и зло смеялись над ними. Но их наша неприязнь мало трогала, т.к. это были здоровые парни, в прошлом рецидивисты и бандиты. Их не пугала даже зона. Они ничего не боялись.

И вот случилось нечто ужасное. Разъяренный большим ростом числа отказчиков в фаланге, начальник решил одним ударом ликвидировать это черное пятно: всех отказчиков отправить в «зону». До сих пор было неясно, как он распорядился относительно больных. Но я описываю это событие, как оно совершилось. 
Лекпом Д.II. был привлечен на свою работу начальником фаланги с правом давать больным освобождение от работы. В тот день, когда произошла катастрофа, я как назло был освобожден от работы на один день из-за моего геморроя и спокойно утром отдыхал на нарах. Через два часа должна была прийти ночная смена. В барак вошел начальник фаланги и, обратясь к «идейным», грубо крикнул: «До каких пор вы будете отказчиками?»  И стал им грозить «муками ада», если они не будут работать. Урки подняли вой, улюлюканье: «Работай сам, начальник, а мы из-за 200 граммов не будем работать тебе!»  И они заржали, давясь от смеха. «Тогда я с вами расправлюсь как следует», – заявил начальник и направился к выходу, за ним – охранники. Вдогонку ему посыпались самые отборные ругательства, улюлюканье, свист. В бараке начался шабаш. Все больные притихли, ожидая, что будет дальше. Через несколько минут в барак вошло шесть человек охранников с их начальником во главе. Последний по списку стал громко вызывать каждого и приказал идти с вещами к выходу.

В бараке поднялось настоящее столпотворение. Если кто долго копался с вещами, охранник подходил к нему, брал его за шиворот и вдогонку швырял вещи. Среди фамилий «идейных» стали появляться фамилии «доходяг». Последние подняли вой и протест. Но их заставили быстро подчиниться, т.к. они были слабы. И вдруг, о боже! была названа моя фамилия. Я стал протестовать, доказывая, что получил освобождение на один день. Нюхом я чуял недоброе. Но ко мне подошли два охранника и вытолкнули меня с вещами к двери. В бараке остались лишь больные, которые не могли подняться с нар.

Чтобы мы слишком не горячились, начальник охраны заявил нам, что нас переводят в другую фалангу. Всех нас быстро построили в ряды с вещами и дали команду идти вслед за  направляющим. Урки,  как я заметил, не были огорчены, а наоборот, рады перемене места. Они прекрасно  знали, куда нас поведут. Их это устраивало. Там они ожидали для себя вольготную жизнь. А вот такие, как я и подобные мне, были убиты горем, ибо знали, что нас ожидало большое испытание, которое нам едва ли удастся выдержать. Наша группа в 30 человек конвоировалась большим количеством охранников и собаками. 

Была середина ноября. Стояла ясная, но холодная погода, и со дня на день должен был выпасть снег и наступить настоящая зима. Я оказался прав. Нашу группу подводили к ужасной зоне. Урки радостно закричали, а мы еще ниже опустили свои головы. Да! Мы у зоны. Из барака высыпали люди с ужасными, бледными и распухшими, рожами. Под сильной охраной мы прошли семь зон с проволочными заграждениями, прежде чем вошли в барак «зоны отказчиков». Барак был большой, старый, с маленькими окошечками. От этого в нем даже днем был полумрак. Войдя в него, мы чувствовали себя новорожденными, полуслепыми, почти ничего не видящими котятами. Только через несколько минут мы мало-помалу стали различатъ предметы и обстановку барака. Охрана быстро передала список новоприбывших старшине барака и тут же покинула нас. С этого момента мы должны были считать себя самым «отрицательным элементом в лагере», как любили часто говорить начальники лагерей, отбросами общества, людьми, потерявшими стыд и совесть. К этому можно прибавить еще немало подобных эпитетов.

Итак, мы остановились у порога «дантового ада», всматриваясь во все окружающее. Наши урки, которых было около десяти человек, быстро, решительно отделились от нас и стремительно, с радостными дикими криками бросились к нарам, ища своих. Радостные объятия, восклицания и блатные словечки посыпались отовсюду. Мы стояли в нерешительности. Наконец оцепенение прошло, и мы  зашагали к нарам, чтобы отыскать себе свободное местечко.  Меня поманил к себе пальцем один мордастый, здоровенный урка, на испитой роже которого отражались все пороки человечества. «Пахан, а пахан! – радостно крикнул он мне.  – Давай сюда, ко мне. Тут для тебя есть хорошенькое местечко!» Я нерешительно подошел к нему. Он цепкими руками жадно обхватил мою сумку, как ребенка, и лукаво спросил: «А что у тебя, дорогой паханчик, в сумке: жратва или барахлишко?»  – «Барахлишко». –  «Так-так, барахлишко. Ну что ж,  это хорошо». И он, довольный, похлопал по моей сумке. «А ты, пахан, хорошо одет. Вот я совсем плохо. Твои сапоги хоть и холодные (брезентовые), но (нрзб- ред.) еще  крепкие. Штаны тоже ладные. А вот белье не знаю какое».  И вдруг: «Давай, раздевайся, пахан!» – сказал он голосом, не терпящим возражений. Я смутился и молчал в нерешительности: повиноваться или протестовать? Я стал осторожно доказывать этому болвану, что страдаю ревматизмом и очень нуждаюсь в хорошей одежде. «А мне насрать  на твой ревматизм. Давай  скидывай все свои шмотки,  а вместо них получишь мои. Ну, живо! – прикрикнул он.  – Имей в виду, я не люблю шутить. Здесь мы  хозяева, а не вы, интеллигентики!»

В большом волнении,  с дрожащими от негодования руками, я стал медленно раздеваться. Когда дело дошло до белья (теплого), я пробовал снова убедить Генку (так звали его) оставить мне хотя бы белье. Но он был неумолим: «Снимай свое белье, оно лучше моего!»  Я остался нагишом и прикрылся моим полупальто. Генка с блестящими глазами осмотрел мою одежду, оставшись ею доволен, и стал быстро снимать свои шмотки. Он был уже нагишом. Я залюбовался его прекрасным телосложением и хорошей упитанностью. Это был Аполлон. Не верилось мне, что он питался только пайком отказчиков. «Ну что, пахан, любуешься мною? Любуйся. Баб ведь у нас нет. Пусть мужики любуются нашими красотами. А ты молодец, пахан, что послушался меня, заправилу здешнего, и не противился моему нраву. Помни  – в обиде не будешь». И он быстро стал напяливать на себя мое белье и прочее. Я тоже стал одевать его тряпки. Белье его было бязевое грязное, с подозрительными пятнами в ширинке. Оно пахло грязным бельем, мужским потом и специфическим мужским запахом. С гадливостью одевал я его. Брюки, гимнастерка были типично лагерные, черные и грязные. На ноги я надел скверные лагерные ботинки с обмотками. Шапка мне досталась тоже лагерная, вся замусоленная.

Когда закончился этот маскарад, Генка бесцеремонно взял мою сумку и стал вытряхивать из нее все мои вещи. Они ему тоже очень понравились. Поэтому из всех вещей он оставил мне несколько незначительных, а все остальное заграбастал себе. Однако сумку мою не взял. Я с болью в душе смотрел, как любимые мною вещи исчезали в его сидоре, но был бессилен что-либо сделать в свою пользу. Я прекрасно знал, что таких норовистых людей здесь избивают и даже убивают и тела вышвыривают в следующую, шестую, зону, притом безнаказанно. Ибо здесь все дозволено. Здесь царят законы сильных, которым обязаны подчиняться все остальные. И я скрепя сердце тоже должен примириться со своим положением, оставшись в лохмотьях Генки. Генка был в восторге от хорошей поживы и то и дело похлопывал меня по плечу, отчего меня всего передергивало. Его товарищи, наблюдавшие эту   сцену, с завистью смотрели на вещи, которыми овладел Генка, но не претендовали ни на что-то. Генка прекрасно угадал их мысли и сказал: «Сегодня мне будет на что поиграть в карты. Не придется свою жопу проигрывать, как было вчера. До сих пор она саднит. Ребята! –  сказал он, обратясь к своим друзьям, – пахана этого не трогать, а то морду набью». С этими словами он поднялся и вразвалку направился в глубь барака. А я остался лежать на нарах. В голове был какой-то сумбур, и я никак не мог разобраться в своих мыслях и чувствах. Последнее неожиданное событие выбило меня из колеи. Я не мог примириться с той ужасной несправедливостью ко мне и др[угим] моим товарищам, которую допустил начальник фаланги. Как у него получилось, что настоящие работяги, безотказно работавшие в карьере, как я и другие, могли быть заброшены в этот ад вместе с явными «идейными» отказчиками? Вот главный вопрос, который меня больше всего беспокоил. Ведь если я в зоне, то обратный путь для меня очень труден или почти невозможен. Значит, я волей-неволей должен жить здесь, в этой клоаке? Но во имя чего? Пребывание в зоне будет считаться пятном в моей биографии и плохо отразится на освобождении. За что же я должен страдать? Из-за разгильдяйства начальника фаланги, который сунул работяг в зону, не разобравшись, кто они. А если это так, значит, надо писать ему, доказывать свою невиновность и требовать возвращения в фалангу. Как это сделать, будет видно из дальнейшей нашей жизни здесь. 

Так думал я, лежа на своих нарах. Невеселые эти были думы! Но что делать, если моя изменчивая судьба снова посмеялась надо мной, бросив в пучину бедствий.

Понемногу я отрешился от своих невеселых дум и лежа стал наблюдать за тем, что происходило в бараке. А происходило то, что было со мной час тому назад: моих бедных товарищей так же «трясли», как меня,   коренные обитатели барака. К счастью, у них барахла было мало и вся эта процедура протекала малозаметно. Никто из нас не мог отстоять себя. На их стороне была большая сила. И все отдавали им все, что они требовали. С большой грустью и бессильной злобой я видел бесправие, жестокость и несправедливость, царившие здесь. Но вот началась грызня среди самих урок из-за захваченных вещей. «Трясли» новеньких матерые урки, а рядовые лишь с вожделением смотрели на эту процедуру, изредка помогая им, когда надо. Но зависть великая вещь! Рядовые урки требовали свою долю от барыша, а матерые урки были, по-видимому, жадны и не давали этой доли (как Генка). Началась перебранка между ними, а затем я увидал настоящую драку. Она вспыхивала то в одной стороне барака, то в другой. Дрались просто на нарах. Вначале пускали в ход кулаки. Били по голове, по лицу, куда попало, раскровянивая лицо, нос.  Иные длинными ногтями царапали лицо врага (как бабы), даже кусались. Отчаянная и изощренная матерщина повисла в воздухе. Стоны, ярые злобные крики, пыхтенье, сопенье, всхлипывание и даже истерический плач были слышны отовсюду. Уставши драться кулаками, некоторые урки бросились ломать нары, чтобы пустить в ход доски. Все зрители всполошились. Генка отломал доску и бросился на урку  Соплячка (который присутствовал при моей «тряске»). Здесь я не выдержал и, быстро вскочив с нар, подбежал к Генке и заорал на него: «Генка! Остановись! Ты с ума сошел! Хочешь новый срок?» Я вцепился сбоку в его доску, но сил было недостаточно. Тут подбежали другие и кое-как утихомирили его. Генка отступил под нашим напором. Вид его был ужасен. Лицо его было злое и бледное как полотно. Губы дрожали. Глаза были страшные, почти безумные. И вдруг он весь обмяк. Шатаясь, видимо от напряжения, он вяло побрел в свое логово. Я и другие поддержали его и положили на нары. Бледный, осунувшийся, он лежал с закрытыми глазами, тяжело дыша. Я наблюдал за ним. Вдруг я услышал ужасные, терзающие душу рыдания, исходящие из этого исполинского человека. Рыдал он по-мужски тяжело и надрывно. Никто в бараке на это не обращал никакого внимания, т.к. такие явления здесь были обычны. Но я не мог отнестись равнодушно к этому и дал ему кружку холодной воды. Вначале он не мог пить ее – захлебывался, а затем стал пить жадно, как теленок. Рыданья затихли. Я вытер его мокрое от слез лицо полотенцем. Он что-то промычал, а затем  уснул тревожным сном. Во сне он стонал, бредил и всхлипывал. Из его уст я часто слышал жалобный стон: «Мама, мамочка!» Что происходило в душе этого загадочного человека, почему он рыдал, почему во сне призывал свою мать?  Нам об этом не дано знать, но все же это человек с присущими ему чертами. Кто знает, быть может, его жизнь сложилась так, что иного пути, чем преступление, для него не было. Мы ничего не знаем о нем.

Кое-как все утихомирилось в бараке. Все успокоились. Пострадавшие и драчуны приводили себя в порядок и замывали свои раны. Был полдень. Из фаланги принесли в термосах баланду и маленькие пайки хлеба. Мы в большом почете здесь. Нас обслуживают охранники. Они строго следят за раздачей хлеба по спискам  и выдачей баланды. Когда эта процедура заканчивается, они берут свои термосы и пустые баки и покидают нашу зону. Визит их происходит один раз в сутки.

Когда мы остались одни, началась история с пайками. Некоторые урки, играя в карты, проигрывали свои пайки вперед за два-три дня. Теперь их кредиторы требовали возвращения долга, а должники упрямились, не отдавая драгоценные пайки. Ругань, драки. Но вот снова все стихло. И странная вещь! Все урки преспокойно улеглись на нары и быстро заснули. Я был в недоумении - что бы это значило? Неужели ко сну их расположила баланда? Не может этого быть.

Кадровики спали крепко, даже с храпом, очень долго, часов шесть – до самого вечера. Я со своими товарищами, конечно, не мог спать, зная, что для сна дается ночь.

Я поднялся с нар и тихонько стал бродить по бараку. Здесь было сонное царство. Но когда я посмотрел на исцарапанные, избитые рожи «кадровиков», их окаменелые от сна руки, ноги, туловища, я невольно вспомнил слова пушкинского Руслана: «О поле, поле! Кто тебя усеял мертвыми костями?» Наши «кадровики», лежащие в застывших позах на нарах, напоминали собой погибшую в бою дружину. Мне стало даже смешно от моего сравнения. Когда я подошел к двери, кто-то справа предложил мне сесть на нары. Голос был слабый и, видно, принадлежал интеллигенту. Я посмотрел вправо и увидел лежащего на нарах молодого человека лет двадцати пяти, укутанного каким-то тряпьем. Это он меня пригласил сесть. Я подошел к нему, приветливо поздоровался и сел у его ног на нары.  Между нами завязался непринужденный разговор. Николай Горбачев, так звали его, был приятный молодой человек, шатен с большими голубыми наивными глазами. Говорил он очень тихо, с трудом и медленно. Он был осужден на пять лет по 58 статье. Одинок. Имеет только мать, живущую в Москве, которую обожает. Переписка с ней запрещена. Работал на карьере. Болел. Получил сильное осложнение на сердце и не мог работать. Тогда начальник фаланги отправил его с глаз долой в «зону», в которой он живет уже три месяца, получая 300 граммов.  С сердцем стало хуже. Стали отекать ноги. Теперь он ходить не может, и его ждет смерть. Писал начальнику, но ответа нет. «Вот, посмотрите мои ноги»,  – сказал он слабым голосом. И сбросил с себя тряпье. Я увидел его опухшие и бледные ноги, потерявшие свой обычный вид, они напоминали  толстые чурбаны. Я дотронулся до ноги пальцем. Он глубоко вошел в нее, как в вату.

У меня от сожаления к нему болезненно сжалось сердце. Мне до боли стало жалко его. Я стал утеплять его, отлично понимая, что его положение почти безнадежно. В один момент опухоль дойдет до сердца - и тогда будет конец. Он был благодарен за мое сочувствие к нему. Я видел это по его просветлевшему лицу и повеселевшим глазам. На воле Николай был чертежником, но в свободное время любил рисовать красками пейзажи. Он показал мне несколько видов, нарисованных им простым карандашом. Я убедился, что у него есть талант. Мы долго с ним непринужденно разговаривали обо всем, о чем могут разговаривать интеллигенты. Между прочим он мне сказал, что к нему относятся здесь все очень хорошо и что он, как и я, был в свое время «раскурочен» и не сопротивлялся, считая это бесполезным. Поэтому он одобрил мою тактику и советовал отстаивать правду, но не упорствовать в этом. В глубине души каждый урка, уличенный в несправедливости к другому, сознает это и отступит, если ему указать, разъяснить его ошибку. Вообще Николай считал, что психика рецидивистов очень сложная и противоречивая. Поэтому нельзя о них иметь огульное суждение, как это делает наше начальство. Николай от души мне советовал действовать. Написать заявление начальнику фаланги о возникшем недоразумении и просить вернуть в фалангу. Он бывает здесь два  раза в месяц. Теперь он будет через шесть-семь дней. Я от души поблагодарил Николая за хороший совет и предложил ему свои услуги по уходу за ним: водить его в уборную, подавать пищу, иногда постирать белье и т.д.. Он был очень тронут моим вниманием и сказал мне, что у него есть друзья из урок, которые помогают ему во всем.

Мы незаметно для себя проговорили несколько часов. Вечерело. У Николая слипались глаза от усталости. Я ретировался.

Настал вечер. Наши «герои» еще спали. «Неужели они так крепко будут спать до утра?» – подумал я. Я прилег на нары, но спать не решался, т.к. знал, что еще рано и я перебью себе сон. Пролежав в думах около двух часов, я заметил большое оживление на нарах. «Кадровики» просыпались один за другим, продирали свои заплывшие глаза, потягивались, разговаривали, смеялись. А через полчаса в разных местах нар стали образовываться небольшие их кучки. Я понял сразу, что сейчас начнется азартная игра в карты. И, действительно, наш барак превратился в настоящий игорный дом, только без выпивки и закусок. Я поднялся с нар и стал наблюдать за картежниками. Не надо было быть физиономистом, чтобы увидеть на этих лицах фосфорический блеск глаз, робость во взоре, судорожное сжимание пальцев рук и трепетание всего тела в самые важные моменты игры. Да! Это картина, достойная кисти художника. Никто, кажется, из литераторов не мог так тонко описать это явление, кроме Достоевского. Но я не мастер слова, поэтому не берусь описывать эти сцены. Дополнительно скажу лишь, что здесь все происходило натурально и потому грубо, бесчеловечно. Так, в одной группе я видел, как  один проигравшийся в пух и прах урка, не имея ничего за душой, не сдавался, пытаясь отыграться, и проиграл свою жопу на одну ночь. Это  значит, что он должен был своему кредитору отдать себя (как женщину) на целую ночь. Кредитору дается право использовать его по своему усмотрению и вкусу. В этом урки ничего зазорного не видели, т.к. 80 % из них были педерасты. Свою наклонность к этому они не считали за порок.

Игра протекала беспрерывно, страстно и бурно, всю ночь напролет до утра. В некоторых группах происходили драки, но не особенно кровопролитные. Избивали обычно шулеров. Некоторые урки уже выдыхались, и им было не на что играть. Они пели, играли на гитаре и мандолине, которые бог весть откуда взялись здесь, в зоне. Играли преимущественно блатные и старые разбойничьи песенки. Пели страстно, как цыгане, закрывая или закатывая при этом глаза. В пении чувствовались порывистая молодость, удаль, страсть и исстрадавшаяся душа. В особенности это было заметно при исполнении русских песен, в которых певец, казалось, отдавал себя целиком, без остатка своей любимой песне.  Он забывал обо всем: о себе, людях и окружающем мире.  И хотя голос певца был заурядным, но мне он казался замечательным, хватающим за душу, волнующим. А почему –  сам не знаю. Вероятно, потому, что он исходил из самого сердца исполнителя и был искренен до конца.

Я стоял и слушал пение, а затем незаметно сел на нары, втихомолку предаваясь своему занятию. От соседа, сидящего со мною рядом, я узнал, что  сейчас поет ростовский рецидивист и бандит Зорька. Но вот он умолк. Послышались одобрительные возгласы и аплодисменты кружка слушателей. За ним выступил второй любитель, за ним третий.  Маленькая аудитория наэлектризовалась пением, и, когда послышался знакомый мотив русской песни о бродяге, бродившем в Забайкалье, все присутствующие запели. Пели вполголоса, тихо, как будто сдерживая себя, затаив дыхание. Но сколько прелести было в этом пении!   Казалось, что все поющие были глубоко тронуты судьбой этого бродяги и стараются в своем пении выразить симпатию к нему и глубокое сочувствие. Пели с паузами. И от этого еще сильней, еще волнующей становилась эта песня. Репертуар этих хоровых песен был явно тенденциозен. Он состоял главным образом из сибирских и забайкальских песен, отражающих жизнь людей из преступного мира и бродяг. В них эти люди показаны только с хорошей стороны – идеализированы. 
Но вот репертуар резко меняется в противоположную сторону. Слышится озорное, веселое пение с присвистами и гиканьем - это поются блатные песенки. Человеку неискушенному они совершенно непонятны, т.к. до крайности насыщены чисто блатными словечками. Пожалуй, такое пение можно назвать скорее мелодекламацией, чем пением. Петь хорошо блатные песни – большое искусство. Им могут владеть только бывалые урки и рецидивисты, много слушавшие блатные песни и пропитавшиеся до мозга костей лагерным и блатным духом. Подобных людей очень уважают в лагерях как носителей и хранителей лагерных и уркаганных традиций. Блатные песенки очень остроумны и хлестки. Иногда они носят чисто романтический характер, рассказывая о лагерной любви, окончившейся весьма печально для лагерника, невеста которого стала «лягвой» из расчета скорее освободиться. Она предала своего дружка, но и сама погибла от его ножа. Песенок с таким содержанием немало. Они трогают урок до слез своей концовкой, но, с другой стороны, учат их быть стойкими типами, не предавая их врагу.  

Я поближе подвинулся к кружку, и мне было все видно. То изумительное внимание, с которым слушали все выступающие, меня поразило до крайней степени. Я никогда в жизни не видел и, вероятно, не увижу таких выразительных лиц, поглощенных вниманием. Многие сидели с полуоткрытыми ртами и широко раскрытыми глазами, в которых выражались и внимание, и удивление, и восторг от услышанного. Нужно прекрасно владеть пером, чтобы хорошо описать эту замечательную сцену. Мне думается, что и я имел тогда довольно глупый вид от всего слышанного и виденного. 

Поздняя ночь. А самодеятельность продолжается и картежники тоже не спят. Игра продолжается. Вещи переходят из рук в руки, и никто не вправе отказываться от игры. Я потерял сон. Мне не хотелось спать и даже думать  о сне. Почему? Мне казалось, что весь воздух в бараке ночью насыщен, если можно так выразиться, духом возбуждения, нервозности и беспокойства, что в такой возбужденной атмосфере невозможно  спать.

Действительно, в бараке никто не спал. Все были взвинчены возбужденными криками картежников, пением песен, и никто не думал о сне. Я бродил по бараку, как лунатик, голодный и усталый от всего виденного и слышанного, подходя от одной группы к другой. Сквозь два небольших окна барака было видно утро. Шум в бараке стал значительно меньше и глуше. Видно, все изрядно устали от бессонной ночи и стали валиться от одолевшего их сна на нары.

Солнце уже высоко в небе. Часов у нас нет ни у кого. Но все обходятся без них, заглянув в окно. Все спят в бараке. Слышны то здесь то там посапывание, мощный храп и бред во сне. Я ложусь на свое место. Генка все еще спит, спокойно посапывая.  Засыпаю и я. Сколько часов я спал, не знаю. Но проснулся от сильных мужских криков: «А ну, вставай, отказчики! Получайте свои пайки, лодыри».

Весь барак встрепенулся от этих мощных и здоровых глоток, проснулся и я. С недоумением смотрю и не понимаю, где я и что со мною. Понемногу прихожу в себя.  Я на штрафной в зоне отказчиков. Подъем в бараке был сделан шестью охранниками, притащившими нам наших «птенчиков» и баланду. Был уже обеденный час, т.е. два-три  часа дня. Мигом проснулись и быстро вскочили все обитатели барака для получения долгожданного пайка.

И начался второй день моего пребывания в дантовом аду. А сколько их таких будет, неизвестно. Второй и третий день были похожими друг на друга как две капли воды. Вечером и  ночью до утра – игра в карты, самодеятельность, бесконечные рассказы урок о своих похождениях на воле. Утром и днем – утомительный, изнурительный сон, не дающий удовлетворения и свежести. В нашем бараке ведь все идет наоборот. Заняться было мне нечем, и я довольствовался тем, что подолгу беседовал с Николаем, а по ночам слушал , как и все, песни урок. Рассказов их я не слушал, они мне достаточно надоели в мою бытность в Бутырках.

Как-то Николай мне рассказал ужасную историю, которая произошла в нашей зоне месяц назад. В одну из ночей Генка проигрался в «дым», но продолжал играть, надеясь отыграться. Но ему явно не везло. Сначала он проиграл свои пайки вперед за три дня (больше на пайки ему не разрешили играть). Затем он проиграл свою жопу на две ночи. Но не сдавался. Проигрыш стал очень велик. Как за него расплатиться? И тогда несколько отчаянных ребят предложили ему расплатиться жизнью начальника фаланги, которого ненавидели урки. Генка согласился. Таким образом, начальник был проигран Генкой в карты. Генке было приказано его убить не более, чем через две недели. В узком кругу урок был разработан план этого убийства с таким расчетом, чтобы оно осталось втайне и никто бы не пострадал. По этому плану урки должны были спровоцировать скандал в бараке по поводу плохого питания, объявить голодовку и потребовать к себе в зону начальника фаланги для объяснения. Когда начальник придет в зону, отбить его от охраны и, окружив его плотным кольцом, убить.

Затем тело выбросить за заграждения. Или лучше – потребовать прихода его одного в барак без охраны, которую он должен был оставить за второй линией зоны, и затем убить.

План был в точности выполнен. Урки незаметно подбросили в баланду дохлую мышь, подняли шум вокруг этого и объявили голодовку.   Три дня урки отказывались от паек и баланды, ожидая начальника. Весь барак голодал, не решаясь нарушить голодовку. На четвертые сутки к зоне подошел начальник с охранниками. Начальник долго не соглашался идти одному в барак, но урки были неумолимы. Начальник скрепя сердце согласился и осторожно вошел за седьмую линию зоны. Здесь его поджидала большая группа самых отчаянных рецидивистов. Всем остальным обитателям барака было приказано сидеть в бараке и не показывать своего носа. Когда начальник вышел в седьмую зону, урки подошли к нему, поздоровались с ним и начали разговор о деле. Незаметно для начальника, вокруг него стало смыкаться кольцо, и, когда оно совсем сомкнулось, на него набросился Генка и задушил его. Затем кольцо разомкнулось, и безжизненное тело было выброшено за седьмую зону. Поднялся невообразимый переполох за зоной. Немедленно было сообщено об убийстве военному начальству. К вечеру прибыло начальство из Бамлага во главе с прокурором. Началось длительное расследование дела. С большим трудом с помощью большого количества охранников стали таскать на допрос сначала урок, а затем и других. Но безуспешно. Им не удалось узнать виновника смерти начальника, т.к. урки «не раскололись», а остальные ничего не знали об убийстве, а если бы и знали, то едва ли бы решились идти против урок. Каждому была дорога своя голова.  Так оказалось невыясненным дело об убийстве начальника фаланги.

Я пришел в ужас от этого рассказа, хотя, живя в лагере, мне неоднократно приходилось слышать подобные истории из уст итееровцев, знающих много интересных бамлаговских новостей.

На четвертые сутки неожиданно появился у нас в бараке сам начальник под усиленным конвоем. Послышались всякие жалобы. Я не растерялся и подал ему заранее приготовленное мной заявление о неправильном заключении меня в зону. Он прочитал мое заявление и задал мне ряд вопросов, в том числе и о причине моей отправки на штрафную. Я ответил на все его вопросы. Тогда он улыбнулся и сказал: «Вот для расследования этой ошибки я и прибыл сюда. Тут вместе с тобой попали и другие».  Он стал вызывать их по списку и опрашивать. Я остолбенел от радости и стоял как вкопанный. Через несколько минут начальник приказал нам собираться. Собирать было нечего, ибо ни у кого из нас не было никаких вещей. Мы с пустыми руками стояли у дверей. «А где же ваши вещи?»  – спросил у нас начальник. А урки смотрели на меня и всех нас зло и угрожающе. Мы переглянулись между собой, не зная, что отвечать. Наконец, быстро сообразив, в чем дело, я ответил: «У нас не было вещей». Взгляд урок стал мягче.

Я подбежал к Николаю, чтобы попрощаться с ним. Мы поцеловались. Он тихо мне наскоро прошептал: «Умоляю тебя, когда будешь в Москве, заедь к моей мамаше и расскажи ей все обо мне. Она не дождется меня. Я вот-вот умру».   И он всхлипнул. Я снова поцеловал его, успокаивая, насколько мог.

Через пять минут наша группа весело шагала к своей фаланге. На душе было очень радостно. Хотелось петь, танцевать от счастья. Позади нас маячила опоясанная семью линиями проволоки ужасная зона. Солнце светило уже по-зимнему. Подморозило. Вот-вот будет зима. Но на душе было тепло, нет – жарко, как летом...

Глаза 20

На баланах

Итак, я и мне подобные были водворены на фалангу, где работали на карьере. Мы были встречены своими товарищами приветливо и сочувственно. На нас смотрели, как на выходцев с того света. Ведь о «зоне» было много сказочных и фантастических рассказов. И то, что нас там обчистили, не оставив ничего из наших вещей, было явным доказательством, что «там» было нам не легко. Наступала зима, а мы не имели зимних вещей и ходили в шмотках отказчиков на карьер. 

И вдруг за один день пришла зима. Ночью выпал снег, и к утру температура понизилась до 10 градусов, наш карьер мгновенно занесло. С полудня работы на нем были прекращены. Наша вечерняя смена на карьер не пошла и осталась дома. Что будет теперь с нами дальше? Какую нам работу дадут? Куда, в какую фалангу отправят? Такие вопросы нас стали теперь волновать. Но все мы были уверены в том, что хуже нам нигде не будет.

Через три дня все мы получили теплые вещи и даже валенки. Теперь я уже стал настоящим лагерником. На голове красовалась черная ватная шапка. Брюки ватные были того же цвета, а также гимнастерка. Хотели было дать мне черный бушлат, но я отказался от него. У меня было еще зимнее полупальто с испорченным мехом. Все зимнее обмундирование, конечно, было не новое, а с чужих плеч, но, вероятно, продезинфицированное. Так или иначе, но мы теперь были защищены от зимы, и на душе как-то стало легче. А морозы с каждым днем крепчали.

Судьба наша решилась внезапно. В одно морозное утро нас стали сортировать на три отряда. По какому принципу, трудно было догадаться. Я лично попал в первую партию, которая состояла из людей, безотказно работавших на карьере. Через час наша партия в количестве около 30 чел[овек] под усиленной охраной двигалась по дороге в заснеженной степи. Полдень. Сильно морозило. Было около 15 градусов, но без ветра. Сухой мороз был приятен и освежал голову. Шли все молча, и каждый про себя думал, куда снова забросит нас судьба.  Я лично перестал уже верить в лучшее. Да и как верить, когда я знал, что дальше штрафной меня не погонят. На лучшее нечего рассчитывать. 
Шли мы около четырех часов. 

Когда стало сильно вечереть, мы вдали заметили небольшой барак, вернее халупу, обнесенную двумя линиями колючей проволоки с одной вышкой. И мы сразу поняли, что пришли на свое место назначения. Действительно, подойдя к халупе, мы остановились по приказу охраны. Нас встретил молодой человек маленького роста в форме НКВД и отрекомендовал себя комендантом «изолятора».  Когда было услышано нами это страшное слово, мы совсем пали духом. Никто из нас  и во сне не видел после такой честной каторжной работы попасть в изолятор, куда сажают отъявленных негодяев и отказчиков. «Ну и дела! Работали, работали, и на тебе,  в изолятор!» –  с горечью сказал один из нас. За ним стали вслух проявлять свое недовольство и другие. «Прекратить разговоры», – крикнул маленький комендант, и важный, как петух, он стал выкликать нас по фамилиям и статьям. После проверки нас повели в «хоромы». Это были две небольшие камеры с двойными нарами. Они, по-видимому, долго не отапливались, поэтому там был адский холод. Ветхие стены этого барака заиндевели от мороза. Посреди камеры стояла полуразвалившаяся печурка, откуда шла железная труба длиной  метра два. Комендант нам сказал, что сегодня дров нет, а завтра нам доставят. Мы стали протестовать и заявили ему, что после бессонной ночи от холода, мы не  выйдем на работу. «Не выйдете на работу,  значит, получите 300 граммов хлеба», – спокойно ответил комендант. После этих слов он важно вышел из нашей камеры и направился в другую. Там, по-видимому, он тоже получил по носу. Недовольный, он покинул изолятор.  Уходя, он злорадно информировал нас о том, что работа наша отныне будет заключаться в выкатке «баланов», т.е. толстенных сосновых и еловых бревен из котлованов на ровные места, откуда они будут погружаться для отправки на экспорт и частью на лесопильный завод на Сурожевке. Выкатка эта должна производиться вручную с помощью небольших дрючков (кольев). Это известие совсем убило нас морально. Подумать только! Из одной тяжелейшей работы мы попали на еще худшую. 

Комендант ушел. Кто-то из нас дал команду искать дрова. Несколько человек вышли в сени и стали искать, что бы такое сломать, но ничего не нашли. Тогда решили выломать незаметно пару досок из нар.  Сказано – сделано. Доски выломаны, кое-как разбиты и через полчаса стали разжигать печку. Увы! Она чертовски дымила. Глаза на лоб лезли от едкого дыма. Но пришлось терпеть. Около печки грелись по очереди  – не было места для всех. Мы имели тогда очень жалкий вид. Часа через два в камере стало чуть ли не жарко. Стены быстро оттаивали, и  с них потекло. Становилось сыро и душно. Наконец, мы кое-как улеглись на свои нары. В шесть часов пришел комендант и сделал подъем. Он, конечно, сразу заметил, как мы похозяйничали, но тактично промолчал. От работы мы не отказались, но решили работать первый день с прохладцей. Принесли по 400 граммов хлеба и кипятку. 

Через  час, когда еще было темно, мы под большим конвоем шагали на новую работу. Нас вели с полчаса по заснеженной степи. Наконец мы остановились у большой котловины, в которой лежали огромные и толстые бревна. Вот их мы должны выкатывать оттуда и катить по снегу с полкилометра. Мы приуныли при виде такой работы. Первый раз с нами был комендант. Он тут же выбрал из нашей среды бригадира. Мне думается, что он уже заранее его наметил, т.к. знал его статью 59 (бандитизм)  и видел, как тот драл горло, разговаривая с ним. Он рассчитал, что такой тип может выжать из каждого, чего захочет. Громов, так звали его, был сухопарый, мускулистый парень с черными злыми глазами, смуглый, с бледным,  жестким,  с заостренными чертами лицом. Губы тонкие, всегда сжатые. Зубы белые, ровные, как жемчуг. По его легкой, но мужественной и кошачьей походке видно было, что этот человек, хотя и молодой, много видел на своем веку и немало кого изрядно поколачивал. Руки и кисти рук его были очень развиты, и мускулы были крепки как сталь. Впоследствии нам стало известно, что он родом из Уссурийского края. С детства охотился на разных зверей, т.к. был сыном охотника. С юношеских лет ходил даже на тигров и убивал их. 0 своем бандитизме он не распространялся, но сказал, что убить человека или поиздеваться над ним ему ничего не стоит. «Я ненавижу слабых .людей и готов их передушить», – говаривал он  частенько, вселяя в нас страх и ненависть к нему.  Вот такого бригадира назначил нам комендант. С первого часа своего бригадирства он стал нажимать в работе в первую очередь на блатников и рецидивистов, т.е. тех людей, которых он признавал слабыми душой и телом. К этой категории относился, конечно, я, и еще человек шесть. Своим чутьем он увидел во мне врага. Его раздражали во мне вежливость в обращении со всеми, разговор и т.д.. В общем, он меня возненавидел и стал придираться ко всяким мелочам. Ему страшно не нравилась моя работа, и он то и дело ругал меня, обзывая последними словами, и притом всякий раз подчеркивая, что я «гнилой интеллигент». Я огрызался, но не сильно, зная, что с этим зверем шутить нельзя. 

Работать было очень трудно. В котловане снег был глубокий. Попробуй оттуда выковырнуть огромное бревно почти голыми руками! Дрючков было мало, и ими пользовались урки, а остальные должны были катить бревно голыми руками. А Громов, как охранник, стоял над нами и орал во все горло:  «А ну, слева там, нажми! Интеллигентики, беритесь как следует за бревна, это вам не барышня!» –  и т.д. Никогда  он сам не притрагивался к бревну, а только командовал. И так целый день. В изолятор приходили еле живые от усталости. А он был свеж и здоров, как бык. Ведь ему не приходилось работать. Зычным голосом  приказывал он в камере ломать дрова и топить печь, чтобы было тепло. Эти приказания  давались, безусловно, не уркам, а нам. Громов же с урками лежал, как паша, на лучших верхних нарах и командовал оттуда. А мы должны были беспрекословно выполнять его распоряжения. Иначе нас изобьет эта свора негодяев. Трагедия нашего положения определилась уже с первого дня, и она увеличивалась с каждым днем. Когда приносили жратву, он ее сам делил. Уркам и себе бесцеремонно наливал погуще, нам –остатки. И так во всем он старался подчеркнуть свое презрение и ненависть к нам. Даже в разговоре он издевался над нами, называя олухами и хлюпиками. Я быстро раскусил этого деспота и решил молчать как стена. Но и это его раздражало. Он всячески искал повода придраться ко мне.

Как-то  однажды наш «петух» стал лично делать проверку и, назвав мое имя, сделал паузу. «Голынец, а у тебя здесь есть брательник, ты знаешь?» – «Да! Я знаю, что он в лагере СКОЛП»,  – с волнением ответил я. «Нет! Он у нас заведующий баней на Сурожевке, – приветливо сообщил комендант. – Хороший  парень. Он тебе завтра принесет передачу». Я обрадовался, засмеялся и поблагодарил коменданта за эту радость. «Значит, завтра будет у нас хорошая шамовка, пахан», – насмешливо и зло буркнул Громов. Урки рассмеялись. А я насупился. Мне так хотелось бы плюнуть в рожу этому животному, но... пришлось терпеть. Эти мерзкие его слова понизили мое настроение, поднявшееся из-за известия о Мишеле. Нo все же мне было радостно на душе, что он жив и находится вблизи меня. С другой стороны, я понял, что в СКОЛПе с ним что-то случилось, отчего Мишель  очутился здесь.

На следующий день в обеденное время комендант принес мне передачу. Она состояла из буханки хлеба и 500 граммов  сахара, завернутых в газету. Я с благоговением развернул посылочку, мысленно благодаря Мишеля  за подарок. Но мое радужное настроение мгновенно понизилось, когда, подняв глаза от подарка, я встретился с хищным, звериным взглядом черных глаз бандита Громова. Он, казалось, прощупывал ими меня, гипнотизировал, подавляя мою валю. Он не вытерпел и процедил сквозь зубы: «А передачкой-то надо угостить, пахан». И он еще более выразительно и выжидающе посмотрел на меня. Я медленно отломил полбуханки хлеба, выделил половину сахара и, подавляя в себе брезгливость и ненависть к этому типу, отдал ему. Он самодовольно улыбнулся, завладев данью, и в свою очередь угостил урок. Конечно, я не воспользовался половиной передачи и тотчас же угостил близких мне моих товарищей. Они были так благодарны мне!

От тяжкой, непосильной работы до крайней степени обострился мой геморрой. Появились огромные шишки, которые сильно кровоточили и причиняли мне огромные страдания. По совету лекпома я, уходя оправляться во время работы, сильно массажировал мой геморрой комками снега. Это было нелегко. Шишки горели огнем от массажа и сильно болели... Но я, сжав губы до крови от боли, продолжал массировать. Комки снега обильно  окрашивались кровью. Когда я одевал брюки и смотрел назад, то видел сплошную кровь на снегу от моего массажа. Охрана, видевшая, как я оправлялся и следы крови, сочувственно отнеслась ко мне и доложила коменданту. Но что он мог сделать для меня? Ведь другой работы не было. Мое положение поэтому не изменилось к лучшему, наоборот. Зверюга Громов получил новый повод для издевательства надо мной. Он разглагольствовал о том, что геморрой бывает только у интеллигентов от сиденья на креслах и безделья, и т.д... Я молчал.

Как-то однажды во время работы кто-то прилично одетый подошел к нашей охране и стал разговаривать с начальником охраны. Внимательно присмотревшись к подошедшему, я узнал в нем... Мишеля. Радости моей не было предела, но я ничего не мог сделать, чтобы приблизиться к нему. Но вот Мишель ушел от охраны и направился к нам. Начальник охраны зычно крикнул: «Бригадир! Разрешаю братьям  поговорить 10-15 минут». –  «Есть», – последовал ответ. Я отдалился от своих товарищей  и  побежал навстречу Мишелю, раскрывшему мне свои объятия.

 От волнения мы сначала не могли говорить. Слезы радости оросили наши лица, и мы наперебой стали рассказывать о своей жизни за последние месяцы. Оказывается, после моей отправки на штрафную бедного Мишеля  стали травить, и в конце концов 3-я часть отправила его на Сурожевку , где он работает в бане около месяца. Все им довольны. Он получил из СКОЛПа вызов через  месяц на освобождение. Тетя Лена уже освободилась и дала свой адрес. Мишель обещал мне помогать хлебом и сахаром до отъезда в СКОЛП. Охрана идет ему в этом навстречу. Между прочим, он был огорчен моим нездоровым видом и худобой. Я вкратце рассказал ему о своей тяжелой жизни и  выразил свое сомнение в том, что мне хватит терпения перенести все это. «Не надо, Миша, так падать духом, – успокаивал он. – Мне говорили, что тебя скоро освободят от штрафной, и тогда ты поправишься». Я слабо улыбнулся на его милую выдумку.

Морозы крепчали, достигая 30°, но мы работали, зарабатывая свои 500 граммов. В конце декабря весь изолятор направили в баню на Сурожевку, в которой работал Мишель. Я рад был снова встретиться с ним. Мишель, когда увидел меня голого, стоявшего в очереди за чистым бельем, ахнул от удивления, и в его глазах появились слезы: «Бедный Миша, как ты худ! У тебя только кожа да кости! Ну и поиздевались же эти сволочи над тобой!»

Канун 1938 года

Канун нового 1938 года. В камере холодно и неуютно. Печка отчаянно дымит. Дров очень мало, и они сырые. К тому же никакого топора для их заготовки у нас не было. Пришлось мудрить, чтобы их размельчить для печки. На улице сильный мороз, свыше 30°, с невероятной силы ветром. Его завывания и свист наводят на всех ужас и тоску. Уже полночь. Наш деспот, ложась спать, строго приказал мне как дежурному, «нагнать» к Новому году хорошую теплоту, чтобы можно было спать как следует, а не то он расправится со мною, не посмотрев что Новый год. Я, не снимая с себя ничего из верхней одежды, принялся за дрова. Но у меня ничего не выходило. Они были сырые, а самое главное – нечем было их размельчать. Чего я только не делал с ними! Все было напрасно. Дрова, положенные толстыми поленницами, предательски шипели, не давая тепла, а лишь едкий дым. 

Беспомощный что-либо сделать, я сидел у печки, крепко задумавшись, наблюдая за вялыми язычками бледного пламени, лизавшими дрова, тлевшие в печке. Невольно я вспомнил другие, счастливые, времена, когда я в Москве счастливо и радостно встречал очередной Новый год. Сколько было тогда надежд на лучшее!  Я чувствовал, что старею телом и душой. Ни во что хорошее теперь  не верил, как не верил больше людям и не любил их. Лагерь отнял у меня и душу и веру в лучшее. Последние же моральные страдания и унижения, претерпеваемые мною от этого изверга Громова, переполнили чашу моего терпения. Зная хорошо себя, я был уверен, что не выдержу последнего испытания и в один ужасный момент брошу отчаянный вызов деспоту - и тогда... мне будет конец. Он расправится со мной, как  расправлялся с животными, на которых он нападал в таежной тайге, а урки помогут ему в этом и скроют это убийство. 

И вдруг моя мысль получила другое направление. Зачем мне доводить себя до такого позорного конца, когда я могу умереть от своей руки? Но как? В моей голове созрел план. Быстро я нашел огрызок карандаша и небольшой кусок бумаги в карманах своего полупальто  и  написал записку Мишелю следующего загадочного содержания: «Мишенька! В пиджаке, который ты носишь, у воротника зашиты мои порошки от головной боли. Пришли их мне при случае или передай их лично. Я очень мучаюсь головными болями. Миша».

Дело в том, что, когда я находился в изоляторе СКОЛПа, со мной  сидел бывший молодой священник из Рязани. Мы были с ним в дружбе. Как-то он проговорился мне, что имеет порошки яда, которые он примет, когда ему будет невтерпеж. Я умолял его подарить мне три-четыре порошка. Он долго не соглашался исполнить мою просьбу. Но затем он согласился дать мне три порошка, но с условием, что я дам клятву принять один из них лишь тогда, когда страдания будут невыносимы и не будет другого выхода.

Эти порошки были зашиты мною в пиджаке, который вместе с другими вещами остались в СКОЛПе. Мишель их взял с собой, я видел, что на нем был мой пиджак с порошками.

На следующий день я передал эту записку  самому начальнику изолятора, когда он вышел из камеры, и просил ее передать брату. Здесь же объяснил ему, что прошу прислать ему порошки от головной  боли. Комендант помялся было в нерешительности, но затем сказал: «Ладно!» Ответа не последовало.

Написав эту записку, я немного успокоился, мне казалось, что я нашел выход из создавшегося тяжелого положения. Я был уверен, что план мой осуществится благополучно.  

Пока я размышлял и писал записку, печка моя совсем погасла, и в мгновение ока в камере стало снова холодно. Мои «господа» зашевелились на нарах. Им стало, очевидно, холодно. Громов тоже проснулся и воззрился на меня своими хищными глазами. «Ты что, пахан, видно, забыл, о чем я тебе говорил вечером. Будет холодно ночью – морду набью, а то и совсем укокошу. Сейчас ночь, а у тебя холод. Тебе не хочется жить, а? Чего молчишь?» – «Дрова сырые, и к тому же их нечем расколоть. Я вожусь с ними уже два часа без толку», – ответил я. «А мне наплевать, что они сырые и колоть нечем! – зарычал он с нар. – Должно быть тепло и баста!» – «Не полезу же я в печку вместо дров», – запротестовал я. «Ах, так ты отвечаешь мне!» – И он мигом соскочил с нар и бросился ко мне с кулаками. От крика бригадира все проснулись и сонными глазами смотрели вокруг, не понимая, в чем дело. Громов замахнулся на меня кулаком, я ловко отшатнулся в сторону и кулак его рассек лишь воздух, ударив по горячей трубе. От ожога бандит взвыл не своим голосом. Небольшая заминка. Затем Громов бросается в угол камеры, где на дрова была выломана доска, с намерением выломать очередную доску для расправы со мной. Кстати скажу, что урки всегда прибегают в лагерных условиях к подобному методу расправы. Но тут внезапно из угла высовывается внушительная фигура одного лагерника, не урки. «Не смей ломать нары и драться, сволочь проклятая!» – закричал он и со своей исполинской фигурой ринулся на Громова. "Если ты не перестанешь бандитствовать тут, то имей в виду, завтра же доложу коменданту о твоих делах, и все подтвердят. Посмотрим, что с тобой тогда будет».  Громов остолбенел от таких слов и стоял в нерешительности, не зная, что ему делать. Как затравленный зверь, он  оглянулся вокруг себя, как бы проверяя свои силы. Урки угрюмо молчали, потупив глаза, а остальные смотрели на него со злобой и угрожающе. Убедившись в том, что он не будет иметь поддержки, Громов смачно выругался и бросил небрежно в воздух: «Я ведь не для себя стараюсь, а для всех. Мне что...» И он нехотя, тяжело поднялся к себе на верхние нары и тотчас уснул.

Парень-великан подошел ко мне и стал ловкими искусными движениями рук и ног крошить дрова. Я едва успевал за ним собирать их, и бросать в печку. Через полчаса все дрова были измельчены. Я с благодарностью крепко пожал руку добряка и сказал: «Спасибо, брат, что выручил меня из беды. Никогда не забуду». Он добродушно рассмеялся. «А ты бы давно меня попросил. Для меня это тьфу». И он прошептал мне: «Не робей перед этим бандитом. Мы с ним расправимся, если он тебя тронет. Но, черта с два, он побоится». И Прохор (так звали его) неуклюже поплелся на нары досыпать.  

А я не хотел спать и потому уютно расположился у печурки, которая быстро нагревалась, становясь красной.  Предыдущая сцена  выбила меня из обычной колеи, и я не мог разобраться в произошедшем. Одно ясно, что Громов как деспот нашей камеры был повержен другим, более сильным в физическом и моральном отношении Прохором. Эту победу, видно, почувствовал и он , и урки.

Это обстоятельство  очень обрадовало меня  и вселило в меня некоторую надежду на избавление от гнета этого деспота.

Громов притих, это ясно. Он стал сумрачным, неразговорчивым. Видно, «наша взяла».

Охранник вызвал меня из бригады на свидание. Ко мне пришел с передачей Мишель. Он прямо мне сказал, что порошки он не передаст, т.к. ему-де известно, для чего они понадобились мне. «Миша! Умоляю тебя, брось мысли о самоубийстве. Дотерпи немного, тебе облегчат участь, я зняю, мне говорили верные люди, вот-вот меня освободят. Я уеду в Рязань, и мы с тетей Леной будем тебе помогать. Ей-богу!» Я был тронут до слез его словами и обещал терпеть, как только смогу. Мишель предупредил меня о том, что в СКОЛПе он оставит для меня письмо и мои вещи Анне Яковлевне, которая передаст их мне, когда я приеду туда на освобождение. Я рассмеялся. Мы тепло простились в надежде встретиться уже на воле (если будет суждено). Это было последним нашим лагерным свиданием.

Чрез неделю комендант сообщил о том, что мой «братеник» поехал в СКОЛП для освобождения. Я мысленно благословил его в далекий, но светлый путь.

Глава 21

«Дохожу»
Двухмесячная изнурительно тяжелая работа  «на баланах» при очень плохом питании, сильнейшие морозы, геморрой сделали свое дело. Я сильно  похудел, ослабел и представлял  собою тень прежнего человека. В феврале была закончена работа с «баланами», и нашу группу отправили на земляные работы в ближайшую фалангу. 

О работах земляных я уже говорил раньше. Они особенно изнурительны в зимнее время. В феврале же месяце в ДВК были крепкие морозы. Поэтому работать было очень тяжело. Внезапно у меня появились фурункулы. Сначала на шее, затем под мышками и в других местах. Вначале я не обращал на них внимания, но затем, когда они стали причинять большие страдания, мокнуть и не давать работать, я обратился к нашему лекпому: хохлу-старику, хитрому, двуличному и бессердечному. Он определил фурункулез и дал мне мазь. Эта мазь только способствовала созреванию нарыва, но не лечила сам фурункулез. Поэтому эта болезнь с каждым днем прогрессировала. Фурункулы были огромных размеров. Особенно мучительны были подмышечные фурункулы. Они достигали невероятных размеров и напоминали «сучье вымя». Поэтому и носили это название. Когда они появились у меня, лекпом освободил меня от работы. Но освобождение не радовало меня, а огорчало, т.к. всякий неработающий получает в лагере 300 граммов хлеба и один раз баланду. (Заметьте: этот паек получает и злостный отказчик урка, и работяга, заболевший и не могущий работать.) От 300 граммов хлеба я стал катастрофически быстро слабеть. Фурункулы появились одновременно на многих частях тела. Сильно повысилась температура, появился озноб, бред. Лекпом перестал приходить перевязывать мне мокнувшие фурункулы. Гной протекал сквозь грязную марлю и рубаху. Все белье становилось гнойным и липким от гнойной материи. Я потерял сон. Вставать было очень трудно. Мои  товарищи приносили мне баланду и 300 граммов хлеба.

 Как-то однажды мой товарищ сказал мне осторожно, что беседовал с лекпомом обо мне. Лекпом махнул рукой и сказал: «Вин швидко помре, бо доходить». Это он сказал обо мне. Вот почему он не шел ко мне делать перевязку – все равно, дескать, скоро помрет. Я и без лекпома знал, что скоро умру, ибо видел, как катастрофически быстро развивался фурункулез и вместе с ним ухудшалось общее состояние. Все время я температурил, меня знобило, развивалась бессонница, которая сменялась чрезвычайной сонливостью. Во сне я видел прекрасные закуски, кушанья, вина, Я пировал во сне. Эти сны становились галлюцинациями.  Лекпом же не шел ко мне, мерзавец. А ведь он знал, что меня можно было спасти свежими овощами: луком, чесноком  и, наконец,  хвойным настоем. Эти овощи были, правда в небольшом количестве. Нужно было только прописать их. Но он прописывал жополизам, но не мне. Ведь этот эскулап давно приговорил меня к смерти.

Итак, я «доходил», лежа в грязном гнойном тряпье, которое, чтобы снять, надо было с силой отдирать от кровоточащих фурункулов.  В моих ранах было так много гноя,  что от него мокли гимнастерка и брюки. Избавившись от «сучьего вымени», я решил пойти на кухню подработать, благо, что мог шевелить руками. Кое-как я сполз с нар и пошел к кухне. Попросил работу, но меня выгнал мордатый повар Тихон, как собаку. Я был жалок, дик и оброс. Тогда, не колеблясь, я поплелся на кухонную помойку в надежде найти там что-нибудь. Я рылся в ней долго. Нашел мороженый лук, а среди него и кусочки хорошего. Жадно я хватал это  богатство и рассовывал по карманам. В бараке я незаметно для всех жадно жрал этот лук до тошноты в надежде выжить. Меня отчаянно рвало.

И вдруг, когда мне казалось, что настал мой конец, о чудо! меня вызывают на вахту за получением посылки! Я обезумел от радости. Руки мои дрожали от волнения и слабости, из носа текли сопли. Я плакал! Да, плакал! От радости по-старчески всхлипывая. Полчаса меня мучили на вахте, требуя, чтобы я назвал адрес отправителя. Я отвечал невпопад. Наконец мне подсказали, пожалели несчастного. Адрес был – ( нрзб –ред.) . Дрожащими руками, осторожно, как святыню, я нес драгоценную посылочку. Я предчувствовал, что она несет мне жизнь, да жизнь. И я не ошибся.   В ней было самое главное для меня – чесночный экстракт, а затем второстепенное – топленое масло, сухари. Я радовался, как ребенок. Целовал, обливаясь слезами, драгоценное теплое письмо, а затем и моего спасителя - эстракт.    Все радовались за меня, мои друзья. Мы долго пировали вечером. А с утра я стал в изобилии принимать капли экстракта и подкармливаться. Уже с первых дней я почувствовал улучшение моего общего состояния. Стала заметно уменьшаться моя слабость. Постепенно налаживался сои. Улучшалось настроение, исчезли галлюцинации и стали редкими специфические сны. Дней через десять я заметил, что у меня перестали появляться новые фурункулы, а старые стали быстрее заживать. Как-то я встретил лекпома. Он с удивлением посмотрел на меня, как на выходца с того света, и хотел улизнуть от меня. Я нагло перегородил ему дорогу и сказал со злобой: «Что? Удивляетесь, как я выжил? Конечно, не от ваших х... мазей, а от витаминов, которые мне прислал добрый человек. Не родственник, а обыкновенный посторонний человек, но человек, а  не такой бездушный скот, как ты! Ты урок поддерживал витаминами за всякие блага, которые получал от них, а меня, честного человека, обрек уже давно на смерть! Сволочь ты, хохлацкая морда! Я от души желаю тебе пережить то, что пришлось мне пережить. Нужно было бы тебе в морду дать, да не хочу об тебя марать свои благородные руки!» И я, отплевываясь от него, ушел в барак. Конечно, эту отповедь  я сделал ему на ходу, когда он старался от меня убежать. Я забегал вперед, задерживая его, и говорил  ему гадости. А он... молчал, т.к. ему более ничего не оставалось делать. Судьба этого негодяя в белом халате оказалась незавидной. Он почему-то оказался в спецзоне для особых з/к, осужденных по 58 ст. До этого он, имея ту же статью и срок 10 лет, содержался в общих лагерях. По-видимому, сильно проштрафился, работая в лагерях лекпомом. Ну и поделом ему. Пусть он там и сгниет, как я гнил.

Итак, как говорится, я шел на поправку. Фурункулез сходил на нет. Однако раны от фурункулов были такими глубокими, что повредили ткани организма, отчего движения рук, ног и туловища были очень ограниченны и болезненны. Я сильно хромал. Эта хромота осталась у меня надолго, на два года, и я даже на воле вынужден был ходить с палочкой. Каждый фурункул оставил на теле после себя большое коричневое пятно. Оно сошло на нет только перед войной.

Естественно, когда стало мне лучше, я ушел на работу. Там хотя и было трудно работать, но полезно, на свежем воздухе. Я приходил в нормальное состояние. В своих заметках я забыл указать на то, что, попав на штрафные работы, я неоднократно писал в 3-й отдел, требуя срочного пересмотра моего дела и освобождения из штрафной. Но все мои вопли были напрасны. Ответа я не получал. Хотя я был неопытным в жизни, но все же думал, что мне теперь необходимо быть всегда начеку, т.е. быть строгим к себе и ни в коем случае не доходить до отказа от работы. «Кто знает, –  рассуждал я, – быть может, о моем поведении в точности сообщают в 3-й отдел. Если это так, то хорошая работа и поведение мне будет на пользу». В своих рассуждениях я оказался прав.

Глава 22

На погрузке леса

В марте месяце, когда еще были немалые морозы, меня и других з/к почему-то вызвали с вещами и объявили, что мы направляемся в новую фалангу на Сурожевку для погрузки «баланов» в поезда. К великой нашей радости, эта фаланга не была уже штрафной, а обыкновенной и с небольшой охраной. Мы облегченно вздохнули от этого известия. Фаланга эта находилась в двадцати минутах  ходьбы от знаменитого огромного лесопильного завода Бамлага, заготавливавшего все пиломатериалы для строительства двух путей. 

Нас разместили в огромном бараке, вмещавшем в себя свыше двухсот человек  з/к. Состав фаланги был необычен: 70% всей фаланги – украинская интеллигенция, преимущественно педагоги, осужденные по 58 ст. как националисты,  остальные осужденные по бытовым статьям и урки. Не правда ли, оригинальное сочетание, эта «смесь французского с нижегородским»? Барак был добротным и теплым. К тому же дров было предостаточно. Поэтому дневальные топили вовсю. Ночами все мы раздевались до белья, а некоторые  оставались в одних кальсонах. Все же свои тряпки употребляли для устройства своего логова. В баню нас водили каждую субботу. Там мы устраивались со своей стиркой. В барак наведывались и начальники фаланги, и воспитатель, приносивший нам газеты. Кормили нас недурно, но от выработки. Зарабатывали неплохо. Работа была не такая уж тяжелая, и нормы были сносные. Все з/к были разбиты на бригады по 28-30 человек. Нашим бригадиром был украинский учитель по фамилии Бандурка. В его же бригаде работал брат Б. Бригадир Б. был человек средних лет, здоровый и крепкий на вид, но страдавший сердечной астмой. Он был очень хорошим, справедливым, честным человеком и трудолюбивым. Любимцев у него не было. Ко всем относился одинаково хорошо. Его забота заключалась в хорошей организации труда, чтобы каждый работяга мог хорошо заработать. Он был отличным бригадиром, и мы все его любили и не давали в обиду. Если он болел, его заменял брат, тоже славный человек, но слишком мягкий. Обычно я зарабатывал не менее 600 граммов хлеба, а то и больше. Большая горбушка в один килограмм  мне лично доставалась один-два раза в неделю. «Приварок» к ней был хороший.

Погрузка на площадки вагонов «баланов» производилась так: толстенный балан обхватывался с двух сторон крепким канатом. За концы его брались мы и по команде бригадира тянули канаты. От этого бревно постепенно передвигалось вверх по двум перекладинам. Все искусство заключалось в соблюдении равновесия бревна, продвигавшегося по этим перекладинам. Если оно нарушалось с одной стороны, то бревно могло соскочить с каната и покатиться на нас. Это было очень опасно! «Баланы» погружались все выше и выше. От этого работать становилось труднее. Но все же, работая по 10 часов в день, мы хорошо зарабатывали. 

Воздух был здесь чудесный. Хвойный лес, доски, горбыли – весь этот лесоматериал испускал из себя чудесный аромат смолистой сосны, кедра или лиственницы. Этот аромат, которым был пропитан здешний воздух, был, конечно, здоровым. И мы от него добрели и свежели. С другой стороны, он способствовал большему аппетиту. Я прекрасно расправлялся даже с большой «горбушкой». Иногда услужливому дневальному я давал в стирку свое платье:  брюки, гимнастерку – и расплачивался хлебом и табаком. Украинцы жили дружно со своими, но ненавидели урок, а те – хохлов. Урки не любили хохлов за их жадность и скупость и всячески старались им пакостить. Украинцы постоянно получали богатейшие посылки, возбуждая у урок зависть. По лагерным правилам каждый, получивший посылку, должен был угостить ею своих близких или бедных. Украинцы этого не делали. Они вынимали богатое содержимое из ящика в свою «торбинку», которую, находясь в бараке, обязательно клали себе под голову, и никому, кроме своих, не давали ни шиша. Они оберегали свои сокровища даже от постороннего глаза. Мало того, они додумались, уходя на работу, брать с собой  торбинки. Этот последний акт даже меня возмутил до глубины души своим недоверием к нам.  Надобно сказать, что я быстро уничтожил свою посылку и теперь мучился отсутствием чесночного экстракта. Видно, организм требовал своего. Как-то я решил попросить у учителя Дудко головку чеснока, которого у него была уйма. Я предложил ему взамен сахара или хлеба. И что же? Этот скопидом мне сухо отказал и, мало того, стал мне читать мораль, обвиняя в попрошайничестве. Я вскочил и сказал ему, что он жадюга и скареда, что я не вымаливаю у него, как нищий, а предлагаю взамен. В общем, мы здорово тогда поругались с ним. Все подобно мне были возмущены Дудко и оказались на моей стороне. Эту ситуацию, вероятно, учли урки, которые до сих пор держали себя корректно, т.к. их было мало. У хохлов всегда были полные торбинки всякой вкусной снеди, поступавшей к ним в изобилии из богатой Украины.

В один из вечеров все мы при скудном свете висячих ламп занимались каждый своим делом. Вдруг в мгновение ока кто-то погасил все наши три лампы, и в бараке стало совершенно темно, как у негра в желудке. Все громко ахнули от неожиданности. И в тот момент на нарах, где почивали хохлы, послышалась какая-то возня и борьба. «Ай, ратуйте!  – поднялись отчаянные крики из разных уголков барака. – Нас грабят! Иде моя торбинка? Боже то мий». Я сразу догадался, в чем дело: урки «раскурочивают» богатых хохлов.  «Ну и пусть потрясут жадюг. Так им и надо». Я заметил, что моего соседа-урки не было рядом. Он, видно, «работал» с другими. Крики, ругань, вопли, возня и борьба в абсолютной темноте продолжались минуты три-пять. Кое-кто из «нейтралистов» вроде меня, которым уже надоела тьма, заорали: «Давай свет!» Кто-то зажег лампы. Все были на своих нарах, как будто бы ничего не случилось. Только хохлы охали и ахали, что пропали их торбинки. Они стали приходить в себя и ругать урок за их бандитский налет. Грозили заявить начальнику фаланги и требовать возвращения их торбинок. Но все  молчали, не обращая внимания на их сетования и угрозы. Когда все удеглись спать, в том числе я,  моего лица коснулось что-то мокрое и ароматное, пахнувшее чесноком. «Что это, – подумал я, – неужели у меня снова начались галлюцинации?» Пред моим носом был большой кусок роскошного, пропитанного чесноком сала. Я убедился, что это не галлюцинация. Затем я услышал сдержанный смех и таинственный шепот моего соседа-урки Максима: «Мишка! Жри сало, дурак!» Я наконец понял, в чем дело. «Подожди, – прошептал я ему в ответ, – у меня есть немного хлеба».  Я мигом достал свой хлеб, оставленный на завтрак, быстро разломил его пополам, и мы жадно стали терзать своими крепкими зубами сало, накрывшись каждый своей курткой. Я не помню, сколько я тогда сожрал душистого сала, но думаю, что не меньше  половины килограмма. Мы жрали жадно, как звери. Маслянистое сало текло по губам. Когда все было съедено, мы от радости и сытости щипали друг друга и сдержанно смеялись. На следующий день нас изрядно пронесло, как и других лиц, участвующих на этом пиршестве. А бригадир наш смотрел подозрительно на частые и долгие отлучки в уборные. Хохлы настрочили заявления начальнику фаланги о налете на их торбинки. Были приняты меры к розыску их. Но... торбинок нигде не нашли, сала, коржиков тоже. Они были съедены урками и их друзьями в эту же ночь и преспокойно высраны на следующий день.
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